Комплексные числа.

Памяти маленькой девочки с большой пушкой.

События не вымышлены,
совпадения не случайны.
- Я в библиотеку! Аксель захлопнул дверь, не дожидаясь ответной реплики, чтобы привыкнуть к пугающей тишине, которая, возможно, очень скоро будет его поджидать. Превосходная отмазка для отличника. Да и как проверишь, в библиотеке ли он провел сегодня вечер, с развратными девками или на марсианском «летающем блюдце»? Но родным Акселя было не важно – где, а важно - что он говорил. И ему верили – а что еще надо почти взрослому человеку, живущему с родителями, кроме легкой свободы?

На лестнице он брезгливо поморщился у непросыхающей лужи мочи – гопоте из подвального компьютерного клуба доставляло бегать в подъезд, а не в имеющийся в их казематах сортир. «Всадить бы им пулю меж глаз» - злодейская мысль промелькнула и со свистом умчалась.

На улице падал снег. Первый этой осенью. Тяжелые снежные мухи, жуки и прочие инсектоидные валились с неба и убивались об асфальт, оставляя разбрызганные прозрачные капли. Немногие выжившие вцеплялись закоченевшими лапками в сухие травинки, опавшие листья и сигаретные бычки, сбиваясь в кучи и сталкивая друг друга. И тишина…

- Ой, а ты на тренировку? Как бабушка? Как дома? Почему тебя так давно не видели? – невнятное кудахтанье соседки, полной седой старушки раздражало. Когда-то Аксель был знаком с ее внуком, носившим подпольную кличку «Гроб». Теперь же Гроб заматерел и гордо именовался В.С., жил в Москве, имел квартиру, жену, двоих детей, правда, чужих и сгоревшую прошлым летом БМВ. Сферический манагер среднего звена в ипотечном вакууме. А ведь бредил спецназом, краповыми беретами, войнушками и еще всякой ерундой вроде лазания по балконам пятого этажа без страховки. В истинной же жизни ни страховка, ни юношеские наивные мечты не работали.

Аксель едва заметно кивнул, то ли приветствуя, то ли отвечая «да» разом на все вопросы. Хотелось уйти туда, где никого нет, наблюдать за снежными тварями, безмолвно летящими к погибели и молчать.

В действительности Акселю было лет двадцать пять. Конечно, в его паспорте стояла точная цифра, но он не поверил в нее. Помимо этого рост его был метр восемьдесят, вес около восьмидесяти пяти, и он не любил имена. «Аксель» было допустимым компромиссом между его собственным именем и отсутствием такового. Но девушки не любили подобных странностей, и хотели, чтобы их называли по именам, а не всякими ласковыми и странными прозвищами. И обижались. Поначалу Акселя это огорчало, потом раздражало, а под конец он просто забил на подобные капризы. В конце концов, не всех в мире возбуждает собственное имя.
Еще он не любил машины, мобильники, выпивку, и множество других, менее значимых вещей вроде зимы и снега. Если бы снег был теплым, а в январе - градусов двадцать, плюс, разумеется – это было бы идеалом. Но чаще стенотермный и капризный организм Акселя возмущался холоду и сырости сопливой и склизкой зимы города Н, и сам становился похожим на нее. Правда, после походов в «качалку» тело его перестало столь нагло своевольничать. Тренировки для Акселя были способом убить время. Поначалу он чувствовал растущую силу и даже порой заинтересованные взгляды девок, но очень скоро движение прекратилось, попытки добраться до «сотки» обламывались то о прогнившие насквозь батареи в развалюхе, служившей спортзалом, то о запои тренера, то еще о какие мелкие, но прилипчивые и надоедливые неприятности. И вскоре борьба со штангой стала привычкой. Аксель угрюмо шел в зал, угрюмо тягал поржавевшую от сырости железяку, угрюмо грохающую об пол, недовольно стирал с рук ржу и шел домой, прикончив три часа времени. Порой с потолка зала падали облупившиеся чешуйки побелки, и тогда он следил за ними, как дети следят за полетом бабочек. Только эти бабочки были мертвы. Удовольствия не было.

Не было его и сегодня. Снежная тишина манила – это были те короткие мгновения, когда Аксель смог бы втюриться в ненавистную зиму. Но они обычно заканчивались ненормально быстро.
Дома хотелось выключить зомбоящик, свет, комп, вырваться из паутины интернета, и – самое сложное – из хаоса воспоминаний, призрачных, едва различимых, стершихся за полтора обычных, унылых и серых десятилетия. И здесь была бессильна даже зимняя тишина.

В библиотеке можно листать пожелтевшие и пахнущие плесневелой пылью журналы, раскрытые первый раз за последнюю треть века. Но теперь в пропахших книжной пылью залах было шумно – приближалась сессия – проклятие ленивых студиозусов. И лучшее время Акселя, если бы он еще учился в университете. «Была бы жизнь как сессия, вот жить бы было весело», - поговорка, с которой мало кто соглашается. Аксель вот был из их числа. Университетская программа казалась ему букварем, а написание шпаргалок – пустой тратой времени, поэтому каждую сессию он получал месяц дополнительных каникул и немножечко удовольствия от злорадствований над ленивыми сокурсниками. Но студенческая жизнь промчалась, унеся с собой мелкие, ненастоящие проблемки и всех знакомых, клявшихся в вечной дружбе. И никто не жалел об этом. Когда-то они собирались встречаться каждый год, но равнодушная жизнь расшвыряла бывших заклятых друзей по свету, и они потерялись среди тысяч таких же безликих и безразличных существ, звавшихся когда-то людьми.

«Зачем жалеть все то, что не вернется, зачем грустить о том, чего уж нет…» - продолжения вспомнить не получалось. А тут еще соседка  с дурацкими вопросами… Где-то в желудке Акселя вздрогнуло и потянулось что-то, будто разбуженная кошка, но тут же снова свернулось в клубок и затихла.

- Кошка сдохла! Кошка сдохла! – пищали дети, закутанные в цветастые свитера и куртки, подскакивая, будто резиновые мячи-прыгунки. К ним медленно подплыла медуза – мамаша. Монументальное тело ее колыхалось, необъятные груди под плащом вздрагивали и прыгали, а подол трепетал, путаясь в слоновьих колонноподобных ногах.

- Оставьте ее. Идите играть. Играть! – заверещала она, и оглушенные цветные мячи поскакали прочь, продолжая пищать:

- Кошка сдохла! Кошка сдохла! Кошка… Последнее слово затерялось где-то в лабиринтах дворов, и Аксель так и не узнал, сдохла ли кошка окончательно или с ней случилось что-то еще.

Труп кошки лежал у кучи сметенной еще в сентябре обгоревшей листвы. Заботливые жители достроили ее до высоты Эвереста разодранными мусорными пакетами, искореженными пластиковыми бутылками и прочим дерьмом, не добравшимся до ближайшей свалки. Серо-полосатая шкура кошки промокла, подернулась тонкой корочкой льда. Снежные мухи ползали по ней, копошились, вливаясь, втягиваясь в ледяную броню, будто жидкий металл терминатора Т-1000. Глаза кошки были закрыты, но Акселю почему-то представились помутневшие уже зрачки, тронутые разложением внутренности и въедливый трупный запах. Он пнул листья. Льдинки дзинькнули и сверкнули.

«Интересно, если их вставить в глаза – она будет похожа на живую?» - но проводить эксперимент не хотелось. Он загреб кошку мусором и теперь от нее оставался только хвост, лежащий в грязи и промерзший. «Кошка спряталась – но хвост остался», - всплыла мысль. «Вот так ее и поймали. За хвост». Аксель обрушил вершину кучи, и лавина хлама и помоев погребла кошку полностью.

Он стряхнул с джинсов прилипшие листья, запачкав руки, брезгливо оглядел их и вытер о подкладку карманов. Нащупал там треугольный кусочек металла и задумался, для чего он взял его с собой. Пока он думал, двор с неуютной кошкиной могилой остался где-то далеко…

Аксель же мнимый был тонок и андрогинен, носил длинные волосы, прикрывавшие кукольное почти лицо, и понять его принадлежность к одной из половин человечества было трудно – это и было целью. Одеваться он предпочитал в латекс или что-либо еще, провокационное и заманчивое, что в сочетании с каблуками и бесстыдно-яркими фиолетовыми глазами привлекало к нему таких же странных и извращенных подруг. У него было две любовницы – невысокая развращенная и вечно озабоченная шлюшка с люминесцентно – розовыми волосами, десятком пирс, готично подведенными глазами и аристократичными манерами; и стройная гибкая блондинка с пухлыми губами и отстраненным взглядом, любительница шпилек и оружия. Обе они носили тонкие металлические ошейники вместо омерзительных обручальных колец и сходили с ума по друг дружке едва ли меньше, чем по тонким и ласковым пальцам Акселя. На публике называли его своим братом, и тут же лезли целоваться в губы. Другие его подруги были столь же странны, но они по безмолвному и устраивающему всех соглашению считались «своими парнями», и претензий на отношения более близкие не имели. Мужчин же Аксель не выносил, порой до физической явно ощущаемой тошноты. Эти недоразумения природы, волосатые, дурно выглядящие, и зачастую совершенно безмозшлые были вызовом его изощренным эстетическим представлениям.
Любимым занятием Акселя было одевать девушек. В этом он находил нечто медитативное, эзотерически-откровенное и успокаивающее. Увлечение это стало подобно наркотику, и без очередной его порции он грустнел, и замыкался в себе, бессмысленно гладя запыленные окна. Очень скоро мигрень загребала его обжигающими руками, и он начинал бесцельно кружиться по комнате, пока не засыпал или пока изящные пальцы с острыми ноготками не возвращали его к жизни. Другим эти наряды казались вульгарными. Но для Акселя гораздо вульгарнее были квадратно-угловатые бабищи, колбасоподобные, перетянутые завязками и поясами девочки, перекатывающиеся в скрюченных балетках по раздолбанным тротуарам и прочие обитатели паноптикума городских улиц. 
Ко всему прочему Аксель любил чай по-шотландски, сушеную окаменелую воблу, заменявшую ему дозу транквилизатора, всевозможных морских тварей в сыром, вареном или жареном виде, под разными соусами или без оных. И тишину.
Порой настроение его портилось без заметных и ярких причин и тогда Акселю хотелось умереть. Суицид казался ему столь же пошлым, как и дальнейшая жизнь, и он хотел, чтобы его вздернула на своем чулке проститутка, посмеялась, и ушла, захлопнув за собой дверь. А он бы остался. 
Сегодня было то же самое. Он сидел в кресле, отрешенно вглядываясь в трещины потолка, и представлял, как его висящее тело медленно вращается, а девка, сыгравшая уже роль палача – неумело, и привычно убого, раскуривает сигарету и хихикает. Внезапно ему стало противно. Захотелось обжигающего холодного воздуха первого снега и реальности, такой же колючей и едкой.
Кошка, инфернально – живая и черная метнулась через дорогу, едва не стукнувшись головой о ботинок.

- Вот же черт! – на автомате отозвался Аксель и сжал треугольную железку. 
- Ты что сказал? – голос был пропит и груб, и затаскивал в мозги владимирские централы, черных воронов и белых лебедей.

- Ты кому это сказал? – захрипело снова.

Аксель поднял глаза, взгляд провалился в воздух, не встретив ничего, и уперся в обшарпанный забор заброшенной стройки на другой стороне улицы, потом вспомнил упругое сопротивление и вернулся назад. На дороге застыла полированная до зловещего блеска и черная, будто эта треклятая кошка, машина, а из нее торчала квадратная башка с узкими прорезями глазок.

- Кому ты сказал? – просипела башка, угрожающе покачиваясь.

- Никому, - из пустоты ответил Аксель.

- Ты на меня матом! Ты знаешь, кого ты сейчас обматерил?

- Кошку…

- Какую кошку?

- Черную. Дорогу перебежала.

- Где ты тут видишь кошек? Какие кошки? За кого ты меня принимаешь? – не унималась башка, понемногу раскаляясь и краснея.

- Кошку… Кошку… - промямлил Аксель, не понимая, что и кому он говорит.

Неожиданно кошка метнулась назад, шмыгнула под машиной, выскочила на разделительную полосу, заметалась, на миг превратив размазанную белесую краску в пунктир, где-то взвизгнули тормоза. Башка со скрипом протиснулась в окно машины и замоталась в такт висящей у стекла картонной елке.
- Точно кошку? – откуда-то из глубин пробулькал голос.

Аксель не ответил. Машина уехала, кошка тоже исчезла, и он надеялся, что на сегодня приключений с кошками и кошек с приключениями хватит.
Он перешел улицу, пытаясь одновременно понять, какой же светофор показывает истинное направление – на всех горел и зеленый, и красный. Машины муравьями крючились и толкались на перекрестке, пытаясь найти дорогу.

Тротуар был разбомблен, глубокие воронки открывали годовые кольца – слои асфальта, и Аксель машинально пересчитал их. Вышло семь. Потом почему-то приползли смертные грехи и мерзкий триллер про них, который он так и не досмотрел до конца.
Аксель пнул камень, он запрыгал по сохранившемуся еще асфальту, булькнул в какую-то дыру и ушел на дно. Оставалось решить, куда идти дальше. Он снова сжал металлический треугольник, но это только добавило боли. Подсказки, строптивые и порой наглые, появляться не хотели.
Снег густел, за его стеной, изрешеченной серыми пулями города, скрылись вершины деревьев, далекие дома и близкие звуки. Тишина стала тягучей и клейкой. Неожиданно вспомнилась песня, жестокая, отточенная и ледяная:

«Зима. Кружится над уснувшим городом земным.

Под серым небосводом словно белый дым –

Она пришла сюда не в срок:
Простой случайности итог иль рок?»

Аксель поймал стайку слипшихся снежинок, сорвавшихся с веток, и убил их дыханием. Облака пара висели над ним и редкими, закутавшимися в серые побитые молью пальто, прохожими. «Будто все курят».

Длинноногая девушка в ботфортах на иголках-шпильках пробиралась по раскуроченному тротуару, пытаясь удержать равновесие. Аксель не скрываясь смотрел на нее, она не замечала. Ему нравилось смотреть на девушек, откровенных, вызывающих, на высоких и тонких каблучках, клацающих по асфальту, в узких облегающих джинсах и коротких юбочках. Смотрел он открыто, нагло, но не похотливо – ему нравилось любоваться их красотой. Все остальное было лишним. Некоторые девушки улыбались в ответ, но чаще опускали взгляд, и он путался где-то под соблазнительными ножками. Загадкой города Н оставалось, почему все девушки зимой вдруг выбирались из потрепанных уродских штанов, купленных на галдящем и нервном рынке, надевали юбочки, каблуки и мерзли, скользили по тонкому коварному льду. Говорили, будто летом они боятся быть изнасилованными. Какая связь между насильниками и летом, Аксель не понимал. Он просто любил осень, и девушек, любил издалека, честно, не скрываясь. И не надеясь на взаимность. 
Треугольная железка ужалила его в палец. Он вытащил руку из кармана, какая-то мышца в запястье спазматически дернулась. На пальце светилась крохотная рубиновая бусинка свежей, живой крови. Аксель слизнул ее и поскорее сунул руку обратно в карман, стараясь не задеть разозленную железяку.

А еще Аксель любил смерть. Не реальную омерзительную, и вонючую, будто помойные бомжи, старуху с гнойными язвами на теле; а изысканную, бледную и красивую куклу с холодным фарфоровым лицом и черными неподвижными глазами. На зеркальных, надежно укрытых в чистоте и вакууме винчестера, дисках хранились фотографии. Десятки и сотни мертвых и блаженно красивых девушек. Самых разных – белых и черных, одетых и обнаженных, одиноких и нет. Лишь одно объединяло их – они были ненастоящими. Это была лишь постановка, игра, непонятная большинству, но Аксель любил их – всех, той изощренной и больной любовью, которой дети любят свои игрушки, а взрослые – машины и собак. Немногие реальные кадры, попадающиеся порой в сети, надолго портили ему настроение. Тогда он садился на пол и шарил в пыльной и паутинной темноте под кроватью, ища знакомую потертую и рубчатую рукоять пулемета. Так было уже давно. И каждый раз пулемет из-под кровати куда-то исчезал.

Самые первые фото вызывали у него возбуждение сексуального свойства, изрядно приправленное зашкаливающим и бьющимся в голове адреналином, но очень скоро это прошло. Мертвые девушки становились чем-то иным, они приходили в его жизнь и забирали мягкие, будто гнилые яблоки, крупинки зла, которые щедро сыпались на него извне. 
Возможно, дедушка Фрейд и смог бы раскопать в неясных недрах Акселева подсознания тайные влечения. И даже взвесить на хромированных аптекарских весах мортидо и либидо, вычислить их пропорции и выписать на непонятной латыни хитрый рецепт на розовом бланке. Но Аксель не взял бы его. Он научился ответу давно – простому и четкому, как контрастная фотография, где границы между светом и тенью резки, а полутонам не находится места. Ответ был изначален и очевиден – он бежал от реальности. Как ребенок, не понимающий еще причин громовых раскатов или не видящий в темноте ветку, скребущую по стеклу, придумывает бабаек и бармалеев, так и Аксель придумал себе собственный мир. Именно в нем, за наивностью объяснений и кошмарностью фактов он пытался выжить. Игрушечная нестрашная смерть, слепленная из подтаявшего пластилина и лоскутков, выгоняла, выживала из этого мира смерть действительную. Ту, которая лежит под ногами в промокших и выцветших сигаретных пачках, в пластиковых бутылках, обмотанных изолентой и щедро набитых аммоналом. Ту, которая ходит в форме, поигрывая резиновой дубинкой, или меняет ее на кепку и спортивные, обвисшие на коленях штаны. Ту, которая свистит над ухом, уже пройдя мимо, или караулит за углом. Ту, о которой еще остается в запасе тысячи и миллионы личин и масок. Ту, от которой можно убежать только в новый кошмар.
Но в искаженном и запутанном, словно города Эшера, сознании Акселя ей места не было. Мнимо мертвые девушки оживали, повинуясь командам невидимого божества, действительность была где-то далеко. А между ними надежно стояла холодная, блестящая, непроницаемая стена, отделяющая реальное от настоящего. И, возможно, его первая любовь, хрупкая девчушка без прошлого и будущего, смогла бы выжить в этом бреде. 

Аксель брел по тротуару. Он всегда ходил быстро, обгоняя прохожих и ловя затылком их недоуменные или злобные взгляды, порой прихрамывал на правую ногу. И всегда казалось, что пробирается он по горло в стоячей и теплой воде, разрезая неподатливую толщу, сразу же смыкающуюся за спиной. Эта медлительность угнетала. Он пытался вспомнить, о чем думал секунду назад, ощущая сквозь ткань размытые контуры кусачей железки – руку из кармана он все же достал; но тщетно. Холод касался пальцев - напомнило прикосновение хвои, смолистой, прохладной и чуть колючей. Так обычно бывает, когда наряжаешь новогоднюю, только что принесенную с базара замерзшую елку. Каждый год Аксель пытался поймать исчезнувшее уже давно ощущение предновогодней сказки. Каждый год оно ускользало от него, и он надеялся схватить его спустя триста шестьдесят пять не родившихся пока дней. Но сказок больше не было. Однажды он плюнул, и просто увешал елку игрушками, не думая о смыслах и таинствах. Когда он повесил последний, выцветший и сколотый шар, нечто вырвали из его тела, оставив глубокую кровоточивую пустоту, в которой припадочно дергалось сердце. И белая сказка обратилась в белый кошмар. Или он сам сделал ее кошмаром? Права ли была та, кто выбрала этот путь?
Мутная, запачканная серой осенней пылью кровь снежинок, обильно уже залившая дороги и тротуары, брызгала на джинсы. Среди темных подтеков читался неясный, ничего не говорящий Акселю символ. 
Тащиться на собеседование в сияющий могильно-зеленым неоном и и густо-синими окнами – осколками неба, офис не хотелось. Там будут еще жаждущие – шумные, холодные и мокрые сбившиеся под крышу двуногие воробьи. Или куры.

Часы пробили одиннадцать. Гулкие удары растаскивались миллиардами ледяных лапок-кристалликов и исчезали. Захотелось, чтобы проорал петух, заливисто, с коленцами, и снежное наваждение рухнуло. Аксель добрался до остановки. На железной тумбе трепетали бумажные лепестки, с некоторых свисали бурые капли размокших чернил. Народу было мало. Толклась бабка с огромной, с полкамаза размером, тележкой на пластиковых щербатых колесах. Несколько девочек в растоптанных валенках, похожих на медвежьи промокшие мохнатые лапы искали что-то в телефоне, по-электронному попискивая. Дородная дама с паровозоподобным лицом, с мечтательно-ненавидящим взглядом, пыхтела себе под нос, выбрасывая клубы папиросного дыма.

Подполз пустой троллейбус, сипло раскрыл двери, впуская нежеланных гостей в кожано-пластиковое нутро. Аксель зашел один. На полу черными кляксами пестрели следы. Из-под люка текло, звонко щелкая о сидение, обитое дерматином древесно-коричневого, отталкивающего цвета. Троллейбус поперхнулся, закрывая двери, завыл надсадно и тяжело, поплелся дальше. Аксель сел у окна, дыхнул на желтоватое, заляпанное стекло и засмотрелся на исчезающий за окном город. Вдруг на каплях сверкнул луч чьей-то фары, преломился, рассыпался на долю секунды радужной искрой. В серо-белом холодном мире вспышка эта казалась чужой, словно пришелец с далекой и не открытой планеты.

Аксель нарисовал пентаграмму, втиснул в нее похожего на бесформенное пятно Бафомета, хмыкнул, стер его огромной буквой «Шин» и пересел на соседнее место. Ему что-то захотелось оставить после себя – не дурацкую надпись «Здесь был Аксель», и не номер телефона или аськи. Что-то другое, неуловимое, мимолетное, понятное лишь немногим.
«Может быть, мы где-то ошиблись…» - строчка сложилась сама, слово «мы» перечеркнуло большой каплей, сорвавшейся с форточки. Аксель смотрел наружу, уткнувшись носом в сырое и гадкое «где-то».
Громада офиса, изломанная, угловатая напоминала разом бастионы Минас-Моргула, страшный монолит некронов и поделку дизайнера – недоучки. Где-то в глубинах этих отвратительных углов скрывались двери в бесконечно далекое прошлое, откуда вырывались по ночам гончие Тиндалоса, преследуя слишком смелых. А может, только ласточки вязали по углам из глиняных нитей свои рифленые гнезда. Тротуар перед этой вавилонской башней был выложен монетами. Центы, шиллинги, копейки, тугрики и прочие, размером с суповую тарелку, в коллекции нумизмата - извращенца были аккуратно уложены в бордовый бархат плиток. И в том, чтобы топтать башмаками гербы и цифры, идя зарабатывать, была обидная и злая насмешка.

Аксель поднял копейку, обычную, металлическую, почти незаметную на фоне угрожающе-двуглавого орла, подбросил ее. Выпала решка. «Надо было хоть что-то загадать», - подумал он, поднимаясь по отполированным ступеням, побитым цементными оспинами. Автоматическая дверь задумалась на мгновение, открылась, пронзительно свистнув. И клацнула за спиной ножом гильотины, отрубающим все, кажущееся лишним для командующего ей палача.

Страж ворот, субтильный и небритый, в обвисшей куртке с аляповатым пятном шеврона на мышастом фоне, пялился в мониторы. В них была серо-белая кутерьма, и понять – помехи это или снег, было решительно невозможно. Увидев Акселя, охранник ожил и плотоядно ухмыльнулся, оскалив сгнившие зубы.

- Вы куда?
- Насчет работы, - буркнул Аксель.

- Вам назначено?

- Не имею представления. Сказали – подойти…

- Я вас спрашиваю! - перебил его страж.

- Да! – рявкнул Аксель раздраженно. Эти бесконечные вопросы бесили его, и существо внутри заворочалась снова.

- Проходите, - презрительно фыркнул охранник. Турникет щелкнул револьверным барабаном, подставляя под боек новое гнездо. Что в нем – стреляная ли позеленевшая гильза, или патрон – пока было неочевидно.

На прежде белом пластике рамки металлоискателя перемаргивались красные глазки светодиодов. Они казались живее охранника, и живее самого этого места – светлячки, навечно заточенные в толщу пластмассы. Аксель прошел сканер, и его оглушил писк детектора. Он зажал уши и выскочил в холл.
- Так – так! Что тут у нас? – капризно, растягивая слова, заныл неожиданно резво выскочивший охранник, протягивая костлявую иссохшую руку. Он неожиданно вырос и оказался на пару голов выше Акселя.
- Ну-ка, показывайте.

Под форменной курткой задвигались, застучали кости.

- Ключи это! – неожиданно безразлично произнес Аксель, достал связку ключей и позвенел перед носом стража. Тот не поверил, выхватил из пластиковой кобуры металлоискатель, щелкнул выключателем и принялся утюжить Акселя. Движения его были пошлы, он и не старался скрыть своих очевидных желаний и на что-то надеялся, но прибор молчал. Охранник сник, пергаментно – желтое лицо его посерело, и ему пришлось снова отправиться считать мельтешащие на дисплеях белые точки, выхаркнув болезненное «проходите». Про то, что прибор был выключен – лампочка на нем не светилась – Аксель благоразумно умолчал, и треугольная железка осталась мирно лежать в кармане.

Лестничные пролеты были темны и пыльны, тускло поблескивали серебристые перила, и непотушенный окурок одиноко теплился в углу. Ходить на каблуках по лестницам, было не слишком удобно, но их цоканье нравилось Акселю. Он коснулся перил, и тонкая синяя искра пробила воздух, уколола палец, и умчалась по металлической паутине в землю. Аксель потер руку. Где-то вдалеке зазвенели первые аккорды «Princes of the universe». Моргнула лампа в коридоре и загудела, металлически дребезжа. Лестница казалось бесконечной, и чем выше поднимался Аксель, тем громче звучали гитарные риффы, тем ярче разгоралось фиолетовое холодное пламя в глазах и тем быстрее росло напряжение внутри тела. Невидимый оркестр неожиданно взорвался, ухнув «Who wants to live forever?» и провалился куда-то в подвал, громыхнув напоследок барабанами. Из-за двери, как в дурном фильме, пробивался свет, и Аксель вошел в нее.
В коридоре пахло компьютерами, бумагой, горячими принтерами, старым высохшим чаем и пылью. Двери, потолки, полы, светильники пожарные краны были произведены из одного оригинала на фабрике по клонированию. Аксель поискал на стенах стыки текстур и полигонов, но copy/paste безвестный моделлер освоил превосходно – текстурных щелей, ведущих в серое «никуда» межреальности, не было. Одна из дверей распахнулась, и в лицо ему дохнуло дешевыми застоявшимися духами и вареным «Дошираком». Выскочила девица – пергидрольная желтая блондинка с внешностью немытой болонки или потасканной секретутки, юркнула в дверь напротив и заискивающе затявкала, обращаясь к кому-то по имени. Аксель мысленно уже раздел ее и теперь одевал заново – присутствие столь бесцеремонной вульгарщины выводило его из себя. Первым делом он оборвал стразы и разлапистые алые цветы на ее туфлях, оставив благородную черную кожу; добавил пару сантиметров к каблуку, отрезав от юбки; скомкал и выбросил истыканную блестящими конфетти кофту, оставив незнакомку в полупрозрачной белой блузке, строго подчеркивающей ее фигуру. Задумался на мгновение, перекрасил ее в шатенку и распрямил волосы. Немного подводки, немного теней – и в глазах ее появилось сознание. Аксель еще раз оглядел созданную им куклу и поставил ее на место. В конце концов, это его мир. И менять его он мог как угодно.
Из другой двери вальяжно выплыл лысый, затянутый в серый костюм, остро пахнущий мокрой псиной, и направился к лестнице. Аксель невольно обернулся, ожидая увидеть штрих-код на затылке лысого, но голова его была совершенно чиста.
- …И пуста! – донеслось из-за угла.

Нужный кабинет он нашел не сразу. Он открывал двери, коротко, про себя извиняясь, но за ними были только решетки компьютерных мониторов, черно-белые клетки столов и пешки. Они качались на стульях, галдели, сбившись в кружок, что-то увлеченно набирали, стуча ногтями по клавишам. И не замечали его. Они были отвратительны – эти толстые обрюзгшие тетки, увешанные пластиковым жемчугом и обломками детских игрушек, именуемых бижутерией; девчонки, прожаренные в солярии до хрустящей глазированной лосьонами корочки с блестящими вывернутыми губами; парни-манекены безликие и лакированные. Аксель захлопывал дверь, надеясь за следующей не увидеть уродов, но они были везде, они показывали в окна пальцем и смеялись.

Наконец за одной из последних дверей он увидел знакомую уличную серость, вдруг ставшую такой желанной и настоящей. Там ждали те, кто пришел на тренинги. Как и он.

Тренинги эти проводила компания с длинным и плохо запоминаемым названием, обещая по окончании сундук пиастров, сорок длинноногих девственниц и мировое господство. Именно это и привлекло Акселя – ему хотелось посмеяться. Посмеяться над пустотой глубокомысленных фраз, никчемностью клерков и безумием обещаний.
Первый шаг к мировому господству он уже прошел – облапошить вчерашнюю школьницу, ныне гордо именовавшую себя психологом, было просто. И неинтересно. Не обратить внимания на ее масленый похотливый взгляд в сторону иногда мелькавшего в дверях босса в нереально сверкающих туфлях было еще сложнее. Аксель едва сдержался от желания нарисовать несуществующее животное на танковых гусеницах с носом - огнеметом, и истыкал бланк «крестиками» и «галочками» наугад. Выходя из кабинета, он подмигнул ей, она покраснела и захлопала синими кукольными глазками. Но тапочки, розовые пластиковые пляжные тапочки на ее ножках навсегда похоронили надежду на что-то большее…

Другие избранные или приговоренные - статус их был не вполне ясен, сбились в кучу и молчали. Аксель сел отдельно, за первый стол. Прыгала, щелкая, секундная стрелка на косо висящих часах. Никто не приходил, претенденты на мировой господство звонили по мобильникам, переругивались, что-то царапали в мятых блокнотах. 

«Оно. Мне. Надо? - односложно задумался Аксель. Хорошая перспектива для темного властелина - впаривать телефоны? Или еще какую-то никому не нужную хрень. Может, именно непроданный телефон спасет чью-то душу?» Он отпихнул взвизгнувший стул, оглядел обшарпанный зал. Все ложь.  Двенадцать убитых часов, чтобы всучить ненужное барахло тем, кто не хочет его купить. Каждый день. Полжизни. Душа должна стоит дороже.

 Аксель пнул двери. Они распахнулись перед носом оторопевшей блондинки. Он торопливо выловил среди запахов офиса тающий след уличной сырости и быстро спрятался от безответных вопросов в лабиринте клонированных коридоров. На лестнице нащупал треугольник в кармане. Дернул его, вырывая из клубка выбившихся из швов ниток. Нитки треснули. Вылетела раскаленная зазубренная игла из сердца. И что-то лопнуло в окружающем мире – незримая нить, сшивающая края серого, обсыпанного снегом чехла, наброшенного на вселенную.
Турникет револьвера в холле снова лязгнул – в этот раз Акселю досталась только гильза. На улице холодало, тишина смерзлась и звенела, и самые смелые и живучие из снежных насекомых уже выползали на мокрый асфальт, рассаживаясь вдоль трещин.
На углу, у едва проглядывающего сквозь метель светофора мелькнул приметный силуэт Амдусциаса. Адский герцог, еще один властелин своего собственного мира, почти уже стертого реальностью, скрылся в зиме. И Аксель устремился за ним, благо путь его всегда завершался в шахматном клубе «Убей ферзя» в трех кварталах к запад-юго-западу.
На самом же деле клуб назывался до тошноты банальной «Ладьей». И на вывеске его, пожелтевшей от солнечного летнего света, высилась серая железобетонная громада ладьи, напоминающая имперский дзот с прорубленными в стенах узкими пропастями бойниц. За какие уж грехи эта фигура стала столь популярной в названиях, осталось тайной. Но Аксель никогда не встречал шахматных клубов «Проходная пешка», «Цугцванг», «Миттельшпиль» или хотя бы «Королевская рокировка». На всех залах древней индийской игры высились угрожающе пузатые силуэты башен – ладей, иногда лишь приправленные перчинками крохотных, едва различимых коней. Возможно, троянских.

Аксель пошел сразу в клуб – преследовать герцога в снежном бреду было бесполезно. Пришлось прятать лицо от ощутимо жалящего снежного гнуса, и смахивать дымящиеся ледяные капли, текущие по лбу. В волосах его запутались белые мошки, он казался седым и внезапно постаревшим. До клуба Аксель дошел без происшествий, если не считать сорвавшуюся откуда-то сверху, с балкона или из окна коробку томатного сока. Картонная бомба хлопнулась об асфальт, вздохнула и лопнула, забрызгав карминно - красным газон, расчерканный, будто камуфляж, бело – серо – черными пятнами. От кровавой кляксы поднимались почти незаметные тонкие ниточки пара, скручивались и исчезали, сливаясь с белой безумной кутерьмой у земли. Аксель просто прошел мимо.

В клубе было сумрачно, холодно и воняло сортиром. Сортир этот располагался прям у дверей, и вонь оттуда служила то ли пропускным пунктом, то ли меткой избранности. А может, просто признаком нерадивой уборщицы, толстой морщинистой бабы в коричневом халате, с теряющимся, незаметным лицом. На окнах уже прорастали ледяные папоротниковые листья. Возможно, в одну из следующих ночей откроется на растресканном стекле призрачно светящийся цветок – ключ к спрятанным в канализационных коллекторах и старых катакомбах сокровищам. Но его никто не заметит, и утром истаявшие лепестки сметет уборщица и спустит их в залитый ржавыми подтеками унитаз.
Адский герцог ввалился в дверь шумно, едва не поскользнувшись на забитом снегом придверном лохматом половичке. Обычно он являлся в виде накачанного, извитого туго скрученными пучками мышц мужика с головой единорога. Но в городе Н. подобный маскарад закончился появлением у него пары белых корявых шрамов на голове. Теперь их скрывали черные кучерявые волосы, давно не мытые, то ли из-за врожденной нелюбви демонов к воде, то ли по другим неведомым и фундаментальным причинам. В его улыбке не хватало одного зуба, но на его место удивительно удачно становилась дешевая сигарета с пожеванным бурым фильтром. И только загар, никогда не сходящий, тяжелый и темный выдавал его адское происхождение.
Амдусциас, сокращенно Амдус – на подобные вольности он не обижался - расхохотался, не вынимая сигареты изо рта, и протянул Акселю руку. Аксель пожал ее, привычно крепко. Выносить общество безумно-жизнерадостного герцога долго было невозможно, но сейчас ему хотелось скрыться от мертвенно – бледной зимы.

- Приветствую! – поздоровался Аксель

- Как жизнь? – отозвался Амдус.

- Да так…

- Чего тебя на улицу понесло в такую-то погоду?

- Да, погодка собачья. Но дома чего-то неуютно стало. Сходил вот в офис…

- В офис? Работаешь?

- Нет, не берут – умный слишком

- Ну и правильно. Пошли, присядем.

Они уселись за шахматный столик. На потертой, испещренной царапинами доске строго стояли пешки и ютились, сбившись в угол, конь с отломанной мордой и фаллической формы ферзь с вбитым в голову гвоздем.

- За что его так? – спросил Аксель, ткнув ферзя мокрым пальцем.

- Да на чемпионате вот... Подрались мы немного…

- А ферзь?

- Поломали. Пополам поломали, пришлось клеить. А клей не держит.

- И на кого теперь равняться пешкам?
Амдус хихикнул.

Он любил шахматы. Ради них он бросил университет, сбежал из дома, живя у каких-то подозрительных знакомых из рокерско – неформальной тусовки и даже ночевал в шахматном клубе, засыпая на сдвинутых вместе колченогих столах. Зачем – он не говорил, но что-то подсказывало Акселю, что без вмешательства потусторонних сил здесь не обошлось. Он поискал на полу следы магического круга, но кроме выбоин от ножек стульев и черных штрихов от подошв ничего не увидел. Штрихи напоминали капли дождя за окном, как их рисуют на рекламных, глянцевых и пластиковых фотографиях. Аксель попытался вглядеться за мокрое стекло пола, но за ним была только выцветшая серость бетона.

- Играл сегодня всю ночь, - устало сказал Амдус.

- Зарабатываешь?

- Да, пять штук за ночь – неплохо. Может, в Москву съезжу.
- Ты ж вроде недавно был?

- Да концерты там. Хочу альбом свой записывать…

Амдус играл в шахматы на деньги. С кем – он не говорил, отделываясь хлипкими запутанными намеками, из которых Аксель понимал, что люди эти, проигрывающие неоднократному уже чемпиону города и почти гроссмейстеру, сидят где-то высоко, в оббитых бархатом и кожей креслах под сенью сочных и темных фикусовых листов. 
И, разумеется, музыка была самой сутью Амдусциаса. Он говорил, что умеет играть на скрипке, но, глядя на его узловатые, негибкие пальцы с обгрызенными ногтями, Аксель не верил ему. Амдус мечтал записать альбом, который, подобно скрипичной игре безумца Эриха Занна, перевернет сознание слушателей, вырвет их из этого мира и выбросит куда-то в запредельное. Но у него не получалось. Прихотливый салат из народных похоронных напевов не смешивался с тягучей тоской дума и пулеметными очередями блэка, расслаивался, и после каждого нового встряхивания и перемешивания все больше походил на нойзовую жуть Merzbow, под которую японские режиссеры очень любят разделывать девиц перед камерой.
- А ведь это я вдохновил их! – хвалился Амдус, услышав Merzbow первый раз. Это моя глубинная сущность!

Но глубинная сущность эта была противна самому Амдусу, Он вышел бы против наделившего его таким странным и никчемным даром создателя, но время и пыльная душа города Н. жестоко и зло брали свое, выедая бунтарскую сущность герцога демонов. Лишь иногда она вырывалась из-под вековой, слежавшейся пыли.

- Паспорт получил – зацени! – протянул он Акселю свекольную кожистую книжицу. На месте подписи красовалось «Amduszias», завершенное перевернутой пентаграммой татуировочно – синюшного цвета.

- Круто! – хмыкнул Аксель. Не возмущались?

- А мне по… Мы вообще сексшоп хотим открыть.

- Мы?

- Да, с подругой.

- У нас?

- А где же. И журнал эротический издавать будем. «Голянка» назовем. А что? «Плэйбой» же есть – пусть и у нас что-то будет – Амдус хрипло, прокурено рассмеялся.

- «Народ против Амдусциаса» - заголовок неплох.

- Будто «Мезозойская правда» любит неплохие заголовки, - съязвил герцог.

- Все равно первый номер нам!

- Денег, правда, никто не дает. Но мы стараемся. Вот в Москву съезжу…

Аксель встал, и пошел по клубу, на ходу нажимая кнопки шахматных часов. Многоголосое тиканье слилось в непрерывный дробный шум. «Белый шум» - про себя хмыкнул Аксель, глядя за залепленные скотчем окна. Зима осмелела, ворвалась в город и рассылала своих стражей, уже не хилых и робких, а уверенных, наглых, сильных. Которые не смотрят ни на тепло остывающего трупа земли, ни на не обернутых пока в мех прохожих, и пожирают оставшиеся еще признаки жизни города, оставляя позади себя лишь тишину, укрытую белым, пушистым, бесконечным пледом.

- Ладно, пойду я… - хотя выходить на улицу не хотелось. Сидеть в настывшем клубе, куда начинали стягиваться какие-то люди, громко оттаивающие и занудно галдящие, не хотелось еще больше. Где-то в кармане лежала железка, но Аксель забыл о ней.

- Новый Год скоро… - сквозь часовое безумие прорвалась сказанная кем-то фраза.

- А ведь и правда, - обреченно подумал Аксель, будто незнакомец говорил не о мандариново-елочном празднике, а о приближающейся казни, и палач точил уже свой топор, во дворе собиралась толпа, а священник готовился отпускать грехи. Но отпускать было нечего.

Амдус попытался его остановить, но поток людей, пронзительно пахнувший овчиной, кислой кожей и нафталином оттер герцога, и потащил вглубь клуба. Аксель выбрался на свободу.

Куда идти, он не знал. Друзей в городе Н. не было, к врагам идти было не с чем, а к незнакомцам – незачем. На светофоре бежал зеленый человечек, лихо прыгая на единственной ноге, и таймер отсчитывал время. Вот заморгал, задергался ноль, и человечек покраснел, ткнул руки в бока и угрожающе посмотрел на Акселя. Цифры на таймере сменились перемещающимися спичками, будто в детской задачке. Миллионы транзисторов в утробе светофора глючили. Может, не нравилась им зима, или Аксель, или бессмысленная работа, бегущий в никуда одноногий гуманоид и то, что ноль на таймере ничего не значит.
По улице текла река, и трупы снежных зверей – подросших уже, плыли по ней, растворяясь. Желтые мостки у тротуара были проломлены, и из дыры торчала пивная банка. Аксель пнул ее, но банка увязла в грязной каше и промолчала. Из промчавшейся мимо машины вдруг заорало: «А любовь слепая болью истязает…»
 Голос был хриплый, с тошнотворным акцентом мартовских диких котов с оттоптанными хвостами и вытаращенными позеленевшими глазищами. Аксель сплюнул. Попытался представить картинку, но выходила только какая-то кровавая сюрреальная размазня. «Пиковая дама, сдай свою игру…» - вмешалось не менее бредовое продолжение, и мир рассыпался колодой карт, разложенных шизоидным, потусторонним пасьянсом. И червы были каплями крови, пики – мясницкими тесаками, трефы – распятиями, а бубны – красными кнопками на пультах детонаторов. Пасьянс не сходился. Порыв ветра взвил в воздух карты, сверкнувшие серебром в лучах невидимого, инфракрасного солнца, и унес за горизонт.

В книжном магазине с полок смотрели полуголые девки с бластерами, винтовками и мечами; и брутальные, закованные в броню мужчины с советским противогазом – «слоником» на невидимом, но не менее брутальном лице. Аксель полистал книги. Тянуло туда, в бесконечную круговерть приключений, космоса, битв и смерти. «Невозможно» - знакомая уже кривая игла снова вошла в сердце, вбитая истеричным визжанием «я ж тебя любила, а ты меня…». Аксель потолкался среди вампиров, рыцарей, блудниц и космодесантников, погрустнел, бросил короткий уничижающий взгляд на плазменную панель под потолком, где в волосатых ручищах какого-то «мачо»  извивалась очередная подружка, и хлопнул дверью.

Он стал похож на тысячи так же понуро бредущих по улицам в никуда зомби, пытающихся найти под ногами свое счастье. «Если нельзя изменить ситуацию – измените свое отношение к ней» - Аксель ненавидел эту фразу. Ситуация не менялась. Но и отношение к ней, выстроенное за четверть века, отношение как к отторгаемой чужеродной ткани, к занозе, засевшей в теле, к болезни, разъедающей вселенную изнутри, не могло измениться. 

В другом магазине толклись девушки, выбирая сверкающие дешевизной и пластиком мобильные телефоны. Девушки пахли химкабинетом, шампунем, мыльными пузырями и овчиной. Чем пахли телефоны, Аксель не почуял – они возлежали на бархатных тронах за толстым, запертым на замок стеклом, словно надменные и чванливые властители этого мира. Аксель показал им фигу. Из соседнего отдела снова посыпалась любовь, запакованная в бредовые словосочетания, повторяемая тысячи раз. Аксель поспешил выйти.

Сколько их было еще – прилавков, витрин, угрюмых и злобных продавцов, суетливых и мелочных, ничего не понимающих покупателей? Аксель не считал. В огромном супермаркете, в секциях – аквариумах спали манекены и неотличимые от них менеджеры, одинаково затянутые в блузки и туфли. Цены пугали количеством нулей, охранники – злобными гортанными выкриками, а компьютеры – пронзительным писком «антиворов». В здании было душно, огромные лампы палили тропическим солнцем, окон не было, и казалось, что там, за стенами – уже совершенно другой, цветной и живой мир. Огромный транспарант, выведенный метровыми буквами «Мы Вас любим» хлопал в струях кондиционеров, словно парус. Аксель почти поверил в дурацкую сказку, но ее растоптал грязными ногами вал покупателей, принеся промозглый автобусно-бензиновый дух и отчаяние.
Неожиданно Аксель наткнулся на стойку с фейерверками. Продавец – бритоголовый, заросший топорщившейся щетиной, похожий на грушу на тонких и кривых ножках, пялился в телевизор, пытаясь что-то разглядеть на молочно-блеклом экране. Картонные трубы – гильзы салютов пестрели аляпистыми яркими пятнами поверх грозных и выспренних названий. Ощетинилась в небо сотней стволов «Буря в пустыне», и одиноко смотрело туда же черное жерло «Скомороха» калибром в добрую пядь. «Трайденты» и «Интерпрайзы» с рейками – стабилизаторами в рост человека вполне могли бы заменить ведьминскую метлу и нанести удар по Вашингтону из самого города Н. Раскатились динамитные шашки – петарды, черепастые и зловещие, завернутые в промасленную бумагу и сложенные когда-то стопкой. Под ними валялись, словно патронные гильзы, мелкие, незаметные почти ракетки и фонтанчики.

- Два файера, - позвал продавца Аксель.

- Каких? Красных? Зеленых? Белых?

- Белых, - не задумываясь, ответил Аксель.
- А кто играет? – спросил продавец из-под прилавка.

- Не понял?

- Ну кто играет? Вы ж на футбол?

- Нет.

- Почему? – удивленно воскликнул продавец, кладя файеры на прилавок.

- Терпеть не могу этот ногомяч.

- Что? – в глазах продавца блеснуло недоброе. Аксель сгреб файеры и затолкал в карман.

- Не люблю. Глупо это. Сколько с меня?

- Как вы можете! Это великая игра! Это… Это…
- Сколько? – равнодушно бросил Аксель.

- Двести.

Аксель полез в карман, нащупал два измятых розовых билет, кажется, в Большой Театр, жестких и острых, словно жестянка и бросил их на прилавок.

- Ты и за нашу команду не болеешь? – оперся на хрустнувшее стекло продавец, переходя на «ты».

- Ни за какую

- Может, ты и нас ненавидишь? Всех?

- Ненавижу, - индифферентно заметил Аксель, зацепив треугольную железку.

- Мы научим таких как ты любить нас и уважать. Суки. Ненавидят они! Кто ты такой! Убирайтесь с нашей земли! Я тебя спрашиваю? Дальнейшие фразы слились в рычащее сипенье того, чье имени в городе Н. не называли.

Аксель пошел к двери, продавец фейерверков порывался броситься следом. Но стая малышни, неотличимой от снежных комов, ввалилась в распахнувшуюся дверь, и покатилась к стойке, набирая скорость. Торгаш заметался, но страх за растащенный товар одолел ярость. Аксель вышел в снег.

Любовь валилась на него. Любовь несли люди, несли и клали ему в руки. Она копошилась в ладонях, холодная и извивающаяся, словно черви. Любовь падала с неба чугунными многопудовыми ядрами, билась о землю, звенела, высекая снопы искр, и громыхала. Любовь рвала его тело горячими пулями, сминающимися о кости и выворачивающими куски окровавленного живого мяса. Так город Н. нес любовь в массы, уныло бредущие по заснеженным тротуарам. «Мы любим тебя, мой город», - красовалась ошибка на жутких выцветших за лето плакатах, возвышающихся над улицами. «Мы любим….» - орали газеты, в которых за полвека менялись только фамилии и даты, и смотрели со страниц знакомые зомби с вытекшими гнойными глазами. «Мы вас любим!» - твердили тысячи телевизоров выстроившихся на полках, глядящих огромными экранами в пустоту покупательских душ и в полноту кошельков. «Любовь, любовь, любовь», - сыпало бисер радио на всевозможные голоса, с повизгиванием и придыханием. Елейным запахом любви разило все вокруг, и чад автомобилей тонул в сладости этого аромата. Любовь. Любовь. Любовь. Акселя любил весь мир. И его тошнило от этой любви.
Никто не мог запретить Акселю любить шлюх, и любить так, как это нравится им. По настоящему. Искренне. Но шлюхи не лезли к нему под крышку черепной коробки, не крутили незримые рычажки и регуляторы нервных клеток, настраивая его мысли на одну единственно верную и одобренную партией волну. Волну бесконечной и тошнотворной, всеобщей и всесокрушающей любви. Слово «любовь» стало для Акселя синонимом пошлости, и только намеки, иносказания, избавленные от безобразного этого слова, пока оставались реальными.
Аксель побежал. Над городом грохотал набат. «Лю-бовь!» «Лю-бовь!» «Лю-бовь!» За городскими стенами занимался пожар, рвался в небеса дымными толстыми столбами, но зарево его, оранжевое и больное, пока терялось в снежной дали. По тайным норам ползла чума верхом на лоснящихся, откормленных крысах с серыми чешуйчатыми хвостами, утомленная слишком долгим предвкушением. Орды дикарей с суковатыми дубинами и кривыми луками орали «Грааа!», и от криков их сотрясались и дребезжали городские кованые ворота. Вокруг раскинулись жертвенные костры, и десятки жрецов с изуродованными злобой лицами макали волосатые руки в горячую кровь и совали их в рты отрубленных белоглазых голов. И сама смерть со сладостной ухмылкой заносила щербатую вороненую косу, и полы ее балахона, истрепанные и рваные, хлопали на ветру, и из них сыпались нитки, падающие снегом на город. А в городе стоял Аксель. Один против наступающей, грохочущей гибели, которую больше никто не хотел видеть. И только набатный колокол, одурманенный безумной, ненормальной влюбленностью в неминуемый конец, звонил и звонил. «Лю-бовь!». Картинка была слишком киношной, чтобы оказаться реальной. Аксель мотнул головой, и кирпично-бетонные стены осыпались, оставляя после себя стены коробки из желтого упаковочного картона. Люди на улицах вдруг сбросили маски, за ними скрывались фасеточные янтарные глаза и членистые подвижные усики. А сверху тянулась грязная исцарапанная рука, крепко сжимавшая облезлый баллон с надписью «ихлофо». Наверное, это видение было настоящим. Тараканы и колорадские жуки ползли по улицам, вращая глазами и скрежеща хитином об асфальт. Мухи, блестяще-зеленые, с жестяными жилистыми крыльями пытались выбиться из-под снега, но вскоре падали и громыхали, как сорванные с крыш железные листы. С небес несло сладковато-керосиновый запах дихлофоса и новый бог, тот самый, с грязными руками, гортанно орал молитву.

За воротник Акселя набился снег, и студеные пронырливые ручейки текли по спине, обжигая. Аксель не замечал их.
- Эй, ты! – закричал кто-то, и потерялся в снежной пелене. Мелькнули зеленоватые освещенные стекла в чьем-то окне, напомнив на миг о весне и зеленых туго скрученных листочках, вмиг пожухлых и облетевших. Валялась на тротуаре пестрая птичка, застывшая, со скрюченными задранными в небо лапками, и на них, как на насестах рассаживались и рассаживались снежинки.
Аксель остановился, задыхаясь от бега. Зимний воздух резал горло, пробирался в легкие и морозил вновь засевшую в сердце иглу. Холод полз по сосудам, стискивая, оплетая железной сетью внутренности. Хотелось исчезнуть. Прийти в себя в теплой постели, глядя на туманные отражения в потолке, почувствовать горячие упругие соски двух прижавшихся к нему девушек, ощутить прикосновения их губ, пахнущих помадой и карамелью. Прижать их к себе, спрятаться под надежной защитой длинных волос и больше никогда, никогда не выходить из зеркальной комнаты.

«Зима. Окончен бег.
И некому искать вину конкретных лиц.

И не о чем спросить упавших с неба птиц…»

На тротуаре, опираясь на погнутые и заржавевшие перила магазина «У Лунтика» понуро стояла замерзшая девушка в розовом пузатом костюме с четырьмя обвисшими поролоновыми ушами, пропирсингованными сосульками.

- Уезжай отсюда! – замедлив шаг, бросил Аксель. Прикончи эту розовую тварь. Девушка подняла бесцветные глаза. 

- Ты можешь! – тихо шепнул Аксель, надеясь хоть немного растопить промерзшую душу. Девушка отвернулась безучастно, не желая разговора, или просто не расслышав.
Снег валил злее, кровожаднее, впиваясь в бледную остывшую кожу. «Если бы она захотела…», - но девушка-кукла уже перехватила вышедшего одинокого покупателя, затараторила что-то осипшим больным голосом. Аксель не остановился.
Снег «лепил» большими острыми хлопьями. На горизонте зарождался туман, поднимаясь черной полосой над вбитыми в крыши гвоздями-антеннами. Железка в кармане обо что-то звякнула…

- А ну стоять! Стоять, кому говорят! – вдруг заорал кто-то позади. Стоять, бля! Милиция!

Кто-то вцепился Акселю в плечо и рванул в сторону.

- Тебе говорят! Стоять!

- Какого… - Аксель попытался скинуть руку, но не вышло.

- Сопротивление? Так-так, - голосом пулемета отозвался некто из снежной кутерьмы.

- Пройдемте с нами.

- Куда? Зачем? – тихо зашипело, зарычало внутри. Ненависть сощурила зеленоватые глаза и затаилась.
- Вы вели себя подозрительно, - ответил первый, так и не убравший руки с плеча.

- Не помню такого. И когда же?

- Когда пробежал мимо нас пятнадцать минут назад и не остановился по требованию.

- Я никого не видел.

- Зато мы видели, пройдемте.

- С кем? Вы-то кто? – индифферентно отозвался Аксель.

- Стайсажнтмцыихсов – представился мент, на миг взмахнув удостоверением цвета запекшейся, старой крови.

Стайсажнтмцыихсов выглядел как человек лет двадцати двух, с лицом, погрызенным оспой, тонким кривым, свернутым влево крысиным носом с ярко-розовым кончиком, узенькой полосочкой буро-никотиновых усов и маленькими, вбитыми вглубь черепа глазками, неспокойными и дергающимися, с болотно-тяжелыми белками. 
- Я не разобрал имени, - наивно ответил Аксель.

- Стайсажнтмцыихсов! – угрожающе рыкнул мент.

Аксель задумался на секунду, «стайсажнтмцы» очевидно означало «старший сержант милиции» - впрочем, это можно было понять и по вылинявшим, облезлым погонам. Остальное осталось тайной

- Так-так! – снова протарахтел второй, обрюзгший и круглый, с багровой физиономией, сделанной из диванной облезлой подушки, утыканной поржавевшими булавками. Плотоядная ухмылочка не скрывали заостренные клыки и сколотый передний зуб, стеклянный и желтый. Не переставая лыбиться,  взмахнул удостоверением, промычав что-то абсолютно неразборчивое, из которого отчетливо слышалось «ы» и «у», сунул «корочку» во внутренний бездонный карман, едва удержавшись на ногах, и выдохнул крепкий, забористый перегар.

- Документы! – злобно харкнул сержант.

- Вот, - Аксель показал им раскрытый паспорт. Безымянный с неожиданной для его разжиревшей и распухшей туши проворностью выхватил паспорт, не глядя захлопнул его, сунул в другой бездонный карман гитлеровско-серого цвета, и снова загрохотал металлическим, сбоившим сердцем: «Так-так».

- Вот теперь пройдемте! – прозлорадствовал первый.

Они шли впереди, и снег бился о серую форму, бился и отлетал, как горох от кирпичной стены. Тащились они долго и медленно. Угрюмые полицаи петляли во дворах, обходя серые колючие стены кустарника, глубокие лужи с выцветшей радугой на вздыбленной ветром поверхности, машины, замызганные и больные.

Дверь в участок была выкрашена вечной синей краской, а возможно, она вся и была из краски – дерево спрело за тысячелетия, и только прикосновение кистей бальзамировщика – маляра еще поддерживало в нем видимость жизни. Кабинет был холоден и пуст. Колченогий бронированный стол напоминал внезапно очутившийся на суше дредноут, такой же неуклюжий и бесполезный. По нему расползлись бумаги с мертвыми лиловыми печатями, воробьиными следами подписей и приговорами штампов. В пепельнице лежали скрюченные высохшие окурки, обильно сдобренные лоснящимся и свежим крысиным дерьмом. Порой с потолка падали облупившиеся чешуйки побелки, и они следили за ними, как дети следят за полетом бабочек. Только эти дети были мертвы.

Безымянный взгромоздил свою кучу костей и жира за стол, крякнул. Дредноут ответил ржавым скрипом, поминая прошедшие и забытые славные дни. Но всем было безразлично.

- Выкладывай все, что в карманах.

Аксель выложил засаленные и измятые деньги, давно забытый носовой платок, пару стершихся записок, купленные файеры – при взгляде на них глаза крысомордого сержантика засверкали, выгреб горсть крошек и широким жестом развез их по столу. Треугольной железки не было. Он неожиданно оказался сзади, и принялся лапать Акселя, стараясь залезть не только под его одежду, но и глубже, вывернуть, выдрать остатки души, которые еще не выела, не вытравила зима.
- Что это? – с налитыми запекшейся, старой кровью глазами безымянный потянулся к файеру.

- Файеры.

- Зачем?

Аксель молчал. Он все еще надеялся, что реальность послушается его,  и серо-мышастые стражи беспорядка отстанут,  избавят его от нелепых вопросов и бессмысленных ответов. Но ничего не происходило.
- Зачем?! – взревел вдруг сержантик и хватил по столу кулаком. Бумаги поползли, задержались на миг на краю и шелестящей лавиной сорвались в пропасть.

- Новый год… - отозвался Аксель.

- Новый год… То-то он от нас бегает… Будет тебе новый год, на всю жизнь запомнишь – расхохотался толстяк. Сейчас в отдел поедем, там разберемся, какой и у кого новый год будет.

- Объяснительную пусть пишет, - встрял крысомордый, с неудовольствием крутясь на вылинявшем стуле с распоротым сиденьем. Из стула торчали пружины, ремни, клочья ваты и древесная стружка. Что-то мешало ему устроиться, и он охал, тяжко вздыхал, пиная стул, загоняя его все глубже и глубже в угол.

Акселю сунули изжеванный зеленоватый лист и погрызенную ручку, и стайсажнтмцыихсов, продолжая насиловать стул, начал диктовать:

- Пиши – «Я, такой-то и такой-то, проживающий там-то, находился такого-то числа и такого-то месяца на улице с целью…» - он запнулся, Аксель взглянул на него и увидел лишь бурую мокрую марь в кажущихся человеческими глазах.

- С какой целью ты находился на улице?
- Ни с какой.

- Это как? Дома не сидится. Значит, ты зачем-то вышел? – безымянный закипал, внутри необъятной туши забулькало, и складки, служившие ему рожей, вздрогнули и заколыхались.

- Погулять, – зло бросил Аксель.

- Так и пиши: «с целью праздного времяпрепровождения» - крысиная морда расплылась в довольной ухмылке от такого количества умных слов в одной строчке. Он выудил из кармана облезлую пачку сигарет неопределенной марки, вытряхнул одну, затолкал в рот. Сигарета хрустнула и выдохнула табачную пыль.

- «И был задержан с целью удостоверения личности, а так же по причине неподчинения приказу вышестоящего руководства» - закончил сержантик, не заметив рожденной им чуши.

Чушь не хотела попадать в историю. Ручка не писала. Она скользила по листку, оставляя блестящие невидимые буквы, пару раз прорывала истертую на сгибах бумагу, пыхал паром толстяк, не имеющий имени, и крышка у него на черепе подскакивала и тонко звенела. Вертелся на месте крысомордый, ввинчиваясь в раскуроченный стул. Бумажка так и не поддалась натиску чернил, на ней осталась лишь пара голубых синяков, размазанных и почти незаметных.
- Собирай свое барахло, - выдыхая облако сигаретной гари в лицо Акселю, приказал Стайсажнтмцыихсов. Аксель сгреб вещи со стола, оставив лишь крошки на прокорм крысам, у которых в этой комнате не было ничего вкуснее пожелтевших и пыльных кип макулатуры.

- А паспорт?
- Поехали, в отделе разберемся, кому паспорт, а кому еще что-то – безымянный потащил Акселя на улицу.

Машина – обсиженный снежными тварями полуразвалившийся, проржавевший насквозь «Газик» с растрескавшимися стеклами, под номером «282» и нецензурными буквами стоял за углом. Колеса вросли в асфальт, резиновые корни бугрились в битумной жиже, пробиваясь глубже, впивались в черную влажную землю, еще помнящую тепло лета, и высасывали его. Мигалки выгорели, подернулись пеленой кракелюр, вмялись в жесть крыши, чтобы ни у кого даже мысли не возникло согнать их с насиженного теплого места. Акселю открыли заднюю дверь. Сиденье было мерзко-коричневого цвета, по краям окаймленное бахромой инея. Ледяные иглы выросли из черных перекрестий решетки, пронзили разодранную, свисающую длинными лохматыми полосами обивку, пробивались по контурам дверей. Зима пробралась и сюда, прокралась через невидимые, но еще не перекрытые кордонами щели, вползла внутрь и обосновалась до весны. Мент захлопнул дверь, ударная волна метнулась по салону, сдувая тонкие и нежные иглы. Ключ щелкнул зло, словно затвор. Мир в глазах Акселя покачнулся, поплыл, растекаясь в туманную хмарь. Надзиратель его распахнул другую дверь, взвизгнувшую, впустившую внутрь снежных эмиссаров – легально на этот раз. Потом плюхнулся рядом, схватился за заиндевелую ручку, отдернул, обжегшись, пальцы, багровые и узловатые, как испортившиеся сосиски. Дверь не хотела закрываться, и он хлопал ей еще и еще. «Газик» подпрыгивал и стонал. Пар в настуженном салоне клубился, метался и бился в стекла, плавя инеевые гроздья.

- Должен быть шанс – мелькнула у Акселя мысль. Он сунул руку в карман. Треугольная железка спряталась, вонзившись в подкладку точно за пуговицей, металлической и большой. Аксель коснулся ее. Острые грани освежали лучше, чем клочья зимы, быстро ставшие влажными и вдруг завонявшие мышами.

- И долго…

- Сколько надо, столько и будет, - оборвали его.

Прошло полчаса, зловещих, медленных и угрюмых. Вдруг где-то далеко, едва слышно заорал петух, непонятно откуда взявшийся в бетонных городских джунглях, но крик его прервался на середине, словно кто-то стиснул ему горло сосископодобными пальцами; и больше не повторился. Аксель уже не понимал, кто он. Секунду назад его трясло от холода – его облегающий костюм и сапоги на каблуках не хотели уживаться с настывшим металлом. Через мгновение он оказывался облаченным в джинсы и начинающую промокать куртку, но и это не прибавляло ему тепла. Он попытался телепортироваться к заждавшимся его девушкам, но телепорт был мертв - он даже не пискнул, не моргнул фиолетовым глазком. Оставалось ждать. Иллюзия вышла из под контроля, рушилась и мешала.
Аксель снова коснулся маленького острого жала. Если взять треугольник между пальцев... Вот она рассекает шершавую пятнистую кожу на шее жирной твари, с легким сопротивлением проходит сквозь дряблые пучки мышц, вспарывает упругую артерию, врезается в хрустящий и жесткий хрящ. Голова сидящего рядом запрокидывается назад, и в потолок ударяет фонтан горячей и яркой артериальной крови. Касается настывшего, мертвого металла, и замерзает. Аксель чувствовал запах – знакомый и страшный. Пахло сырой сталью. Живой сталью, расщепленной на атомы, бешено мчащиеся по трубкам-сосудам в неживом теле. Надо лишь рассчитать силы…

«…Лишь обстоятельства виной,

Тому, что стало всем судьбой

Такой…»
- Бабло есть? - вдруг подал голос мент.

- Пятьсот…

- Давай, - хрюкнул он в ответ.

Аксель сгреб купюры, скомкал их, сжал в кулаке.

- Так, чтобы незаметно. Сюда клади, - мент ткнул пальцем в щель меж сидениями.

Аксель сунул деньги, вдавил зло, словно в самую глотку. На крысомордого денег бы не хватило.

- Пошел отсюда, - толстяк привычным, отработанным жестом картежника швырнул ему паспорт. Злополучная книжица звонко хлопнула о джинсу. Нежданный освободитель навалился на него, отпирая дверь, коротко двинул локтем, выпихнув Акселя из машины, зло и довольно осклабился и ударил по почкам. Дыхание у Акселя перехватило, и он шагнул назад, стараясь не упасть.
- Убирайся на хер, - донеслось вслед.

Аксель еще раз взглянул на нецензурный номер с цифрами «282», рванула, закружила метель, и отсекла его от мира, оставив безумную снежную карусель.

«…Лишь обстоятельства виной,

Тому, что стало всем судьбой

Такой…»
Улицы стали однообразными, как пациенты в психиатрической клинике. И совершенно не важно, шизофрения или паранойя обитала в их голове и делала их индивидуальностями. Для санитаров они навсегда оставались равны. Почти как при коммунизме, только глубже и злее. И теперь в головах одинаковых, обезличенных, стертых и сломленных улиц брел обезличенный и сломленный Аксель. Туман над городом Н. поднимался, очерчивая зловещий, сизый с черно-белыми прожилками круг. Снежные руны ложились на него, но Аксель снова не поверил киношной графомани, прогнал наваждение. Туман осаждал город, бился, клубился и метался за стенами, пытаясь найти достаточно широкую брешь, но город Н. стоял. Стоял по-прежнему, черной громадой возвышаясь на белом. И снег заметал его остывающий труп.

Зеленый купол вокзала усеяло белым, и мокрая тряпка флага, промерзшая и закостенелая, мерно гремела о ржавый штырь громотвода. За тяжелой, с трудом открываемой дверью белела рамка металлодетектора, и рядом в кресле развалился страж – из другой породы: не высохший древний зомби, а бесформенная расплывшаяся амеба с белесыми ложноножками пальцев и круглой бороздой на не помещавшемся в фуражку лбе. Аксель сунул под нос стражу связку ключей, сплюнул сквозь зубы враз замерзшую на сквозняке фамилию, перебив вопль белых пластиковых ворот; и пошел к кассам. Шаги глухо стучали, разбиваясь о пыльные своды. Дуууум… Doooom…

Иссохшая билетерша с геометрическим лицом и угловатыми пальцами ощупала паспорт, поперхнулась неразборчивыми словами и, откашлявшись, выругалась:
- Куда?

- Куда угодно.

- Молодой. Человек. Не сушите. Мне. Мозги. – ударами молотка отозвалась кассирша.

- Куда хватит, - Аксель пошарил по карманам. Но денег больше не было. Он развернулся на взвизгнувших каблуках, шмыгнул в узкую щель меж исписанной телефонами стенкой и пластиком – лишь бы не разбудить надоедливым писком мерно вздымающуюся в кресле тварь.
В небе кружили грачи, суетливо и тяжело, будто куры. Переругивались во весь голос, не стесняясь, гадили на головы редких прохожих, свысока поглядывая на двуногие недоразумения, плетущиеся внизу. Несколько ворон выделялись серыми, ослепительно-сверкающими пятнами среди огромной черной стаи. Но и их захватила вокзальная кутерьма устраивающихся на ночевку птиц. Не хватало только поездов, длинных, червеобразных, хмурых, вытянувшихся по серому небу, чтобы умчать за горизонт всех бесполезно галдящих и ожидающих эвакуации. Грачи мостились на заснеженных крышах, скользили, дрались и матерились, нанизывались гагатовыми бусами на высоковольтные толстые провода, провода провисали и раскачивались под ними. Деревья, увешанные черными тушками, гнулись, кряхтели и скрипели, порой ломалась тонкая ветка, и сорвавшиеся с нее взмывали в воздух, чтобы опуститься на соседнюю, вцепиться когтистыми пальцами в узловатую кору и стиснуть ее до утра. А утром вожак протрубит эвакуацию, и невидимый небесный экспресс умчит на своих крыльях грачей на юг, оставив городу Н. только зиму и снег.

На перилах балкона сидел кот, потертый и ветхий, с разодранным ухом и облезшим седым хвостом, наблюдая единственным глазом за птичьей сутолокой. Он никого не интересовал, этот лохматый динозавр, неожиданно восставший из высохших и окаменевших миллионы лет назад останков. Аксель взглянул на кота, кот зыркнул в ответ, задрал лапу и наждачный шершавый его язык высек искры из дубленой временем шкуры.

- Опять кошки, коты, - с неудовольствием буркнул Аксель, огляделся по сторонам, надеясь, что эта короткая фраза не вызовет ни у кого ни здорового, ни нездорового интереса. Но никого не было. Улицы были пустынны, в отдельных окнах уже зажигались робкие вечерние огоньки, пробивались сквозь запотевшие стекла, ложились под ноги и исчезали, таяли в уверенном пока дневном свете.

Иллюзия таяла, утекала с каждой секундой, минутой, часом, с каждым шагом, жестом, движением, рассыпаясь и оставляя позади лишь белую, бесконечную, изначальную и предвечную пыль. Говорят, что белый – цвет смерти. И это было очевидно, сейчас, здесь, на вымерших навсегда улочках города Н. Это потом, много позже его сделали цветом невинности. Но ведь что есть невинность – та же смерть, только гораздо хуже, когда еще способная ползать и даже чесать языком оболочка носит мертвую, высохшую и сморщенную душу, которая по нелепому недоразумению, озвученному несколькими идиотами прошлых тысячелетий стала считаться душой живой. Патологоанатомы в белых, забрызганных тухлой кровью халатах; белые санитары психиатрички, с исколотыми татуировками пальцами. Белые безеобразные невесты в платьях, скроенных из тюлевых занавесок; белые хламиды лгунов, воспевающих убитых и освежеванных давно богов; белые пеленки младенцев. Смерть пропитывала его выдуманный мир, вгрызалась, врастала в него, далеко и основательно пустив метастазы - корни. И не та холодная фарфоровая кукла, с которой порой под ручку прогуливался Аксель, мерзкая костлявая гниющая старуха, прикрытая белой вуалью, в тщетной надежде, что ее не заметят. Но ее видели грачи, пробивали снежную накидку острыми клювами и терзали гниющую плоть, видели мертвые девушки со скачанных в сети фотографий. Видел одноглазый кот, дремлющий на балконе. И видел Аксель. Или ему так только казалось.

По улицам тайно, словно воры, крались машины, пока налитый кровью глаз светофора не тормозил их, и тогда они начинали нервничать и дрожать. Тише уже переругивались грачи, сбиваясь в кучи, пытаясь переждать, пережить холодную белую ночь. Редкие компании и парочки, нахохленные и заснеженные, оказались внезапно выросшими грачами, спустившимися под вечер на улицы, чтобы спрятаться от ночи не на выстывшей крыше, а в теплых, уютных и мягких постелях. Они будут вглядываться в телевизор, пить раскаленный дымящийся чай с плавающей в ней долькой солнца, названного лимоном, и стараться не посмотреть в окно, где другие их родичи, которым не хватило постелей и солнечных долек, жмутся и остывают на деревьях. А на утро они снова поднимутся на крыло, покинут вымерзший город Н, чтобы уже в другом городе пережить еще одну ночь и двинуться дальше. А там им, наконец, удастся снести яйцо, а может – и не одно, и даже не два, и вырастить таких же черных ворчливых детей, с рождения знающих матерные слова. Будь у Акселя крылья, он сорвался бы с ними. Но крыльев не было.

Огненное яйцо, сияющее, слепящее вдруг появилось на перекрестке. Появилось на мгновение и треснуло. Вылупившаяся ударная волна смахнула с крыш и деревьев грачей, швырнула их в небо, словно жменю подсолнечных зерен, завертела на тротуаре поземку, влепила хлесткую пощечину Акселю, посмевшему увидеть ее появление на свет, выдохнула жар и помчалась дальше. Испуганные стекла затрепетали, и зайчики от горящих в комнатах ламп забились в конвульсиях. На перекрестке расцвел багровый, похожий на георгин цветок, тоже прожил лишь миг, поник и завял, выбросив в серое небо столб серых и потерявшихся в выси семян.
Кто-то истошно заверещал, завизжали тормоза, но запоздало, и громыхнула сминающаяся жесть. Захлопали окна, запиликали, запричитали мобильники, двуногие оборотни – грачи побежали к месту взрыва. Аксель пошел с ними.
Что-то, некогда бывшее машиной, дымилось на перекрестке бесформенной грудой. От жара взрыва снег стаял, и на мокром асфальте растекалось блестящее черное пятно. От него поднимались почти незаметные ниточки пара, скручивались и исчезали, сливаясь с безумной снежной кутерьмой у земли. Пахло гарью, бензином и сырой сталью. Люди окружили остатки машины, сбивались в кучу, плотнее и плотнее, стараясь спрятать среди тел крохи прихваченного из квартир тепла. На асфальте валялся искореженный нецензурный номер с цифрами «282»…

Аксель перешел улицу. Людское кольцо пульсировало, упорно в одном месте не желая смыкаться, и он вошел в этот разрыв. На него взглянула голова толстяка, не имеющего имени. Она лежала на асфальте, осклабившись выбитыми зубами сквозь окровавленный рот. Глаза ее были открыты и подняты к небу. Аксель взглянул наверх. Ничего, кроме кружащихся белых хлопьев не было. И не понять – снег ли это, или пепел.

Занимался огонь на обломках машины, текла из-под них струйка крови, смешиваясь с бензином, маслом, растворяясь в бесцветной радуге под ногами. Где-то там, внутри этой груды, наверное еще лежали забрызганные кровью и мозгами пять сотен Акселевых рублей. И их было жалко. Рука крысомордого сержантика, тощая, обожженная, покрытая волдырями, раскачивалась маятником на удержавшихся сухожилиях, стучала о дверь, отсчитывая время.

Толпа толклась в нерешительности, но кто-то незримый и властный уже поделил ее на три части. Сбивались в кучу мамаши с обреченно – истеричным блеском в глазах, замерзающие соседи из ближайших домов, взбудоражено – перепуганные дети, сбивались и исчезали, растекались стремительной ртутью по уютным своим углам, чтобы напиться, вытравить, выжечь спиртом воспоминания и уснуть, тупо и надолго. Суетились мужики, выхватывали друг у друга телефоны, куда-то звонили, орали, раздраженно махали руками, крякали, почему-то обнимались, зарываясь лицами в снежные серебряные эполеты на плечах собеседника и снова хватались за телефоны.

Где-то взвыла сирена, хрюкнула и замолчала, словно кто-то сжал ей горло заскорузлыми пальцами.

Третьи стояли молча, в стороне, злобно глядя в землю, сжимая пальцы, но не скорбели они, не жаждали мести. Они радовались. Открыто, не стесняясь и не боясь. Щетина на щеках у них топорщилась и шевелилась, и Акселя мутило от этого зрелища. Девка в черном платке, заколотом булавками с бирюзовыми головками-шариками, с матрешкоподобным штампованным и пошло-обычным лицом гордо, не сжимаясь от холода, смотрела на толпу. Над ней, невидимая и зыбкая, раскачивалась призрачная коса. Неизвестная с банальным именем Джейн Доу не боялась, подняла голову, и белая бездна в ее глазах разбилась о стену безумия в зрачках Акселя. Человеческий лик осыпался, истлел, и теперь на него смотрела ненавистная им старуха-смерть, пробравшаяся в его мир. Он показал ей кукиш, благоразумно спрятав его в кармане. Смерть, или не оценив юмора, или устав, отвернулась, и снова набросила человеческую личину, особо не стараясь скрыть торжествующий желтый оскал.
- Теперь я тебя знаю, - едва шевеля губами, выдохнул Аксель.

Подкатили машины, неожиданно и сразу со всех сторон, закрякали сигналы, руша тишину, разгоняя толпу. Смерть затерялась в ней и исчезла. Врач в сером грязном халате набросил на останки рваную простыню, и мертвая голова злобно сверкнула глазами сквозь дыру.
Из открытой автомобильной двери вырвалась нота, знакомая и не раз слышанная, дверь захлопнулась, и следом повалились, посыпались в беспорядке слова:

«…И пусть, как пепел снег

Ложится, засыпая сны сгоревших лет,

Сметая ложный блеск
Смешных теперь побед…»

Аксель поспешил уйти, затерявшись в толпе. Ему хотелось сбежать от безумия настоящего, ворвавшегося вдруг в безумие иллюзий, бежать туда, где можно вспомнить, вернуться назад, когда... В парк. Там можно было попытаться оторваться от щупалец оплетающего его кошмара, потеряться среди сосновых стволов, хранящих вечную жизнь и надежду. И навсегда, окончательно исчезнуть из белого мира. Лет десять назад – а ведь кажется, что это было безумно давно, в 90-е, названные каким-то умником «лихими»; тогда он любил бывать в парке. Люди боялись приходить сюда, рассказывая небылицы одну страшнее и маразматичнее другой. Но Аксель знал, что не было на скрытых среди высоких кустов аллеях ни вызывающе сексуальных маньяков; ни орд кровожадных детей - убийц; ни равнодушных пучеглазых гуманоидов с дрессированными мышами – оборотнями. Они появились позже. А в те времена он встречал лишь девушек, одиноких и странных. Они говорили о вещах, ставших никчемными и давно позабытыми. Это потом, в стабильные, смрадные, как гнилое болото «двухтысячные» кусты сирени и вейгелы, вспыхивающие каждую весну яркими кистями, вырубили. Спилили деревья, убили, уничтожили тень, и заставили аллеи лавочками – решетками для барбекю, на которых все лето поджаривались, поворачиваясь с боку на бок жабообразные мамаши с голенастыми горлопанами - детьми. Прогресс, вездесущий, беспощадный, добрался до самых дальних уголков, оставляя после себя лишь бетонную пустошь, коробки кафешек, скелетики оград; уничтожая все, названное вдруг ненужным и лишним. То немногое, что смогло выжить, добили последним, контрольным выстрелом, развесив по фонарям динамики, исторгающие по весне хрипящую пошлость попсы.
И лишь зимой, когда снег заметал плитку на аллеях и холод выгонял из парка людей, выбирались из глубоких трещин, опавшей листвы, старых дупел и высохших шишек призраки мертвого прошлого. Именно их, точнее – один, призрак его первой женщины, Аксель рассчитывал повстречать. Но хотел ли – он не знал.

Был еще один путь – Аксель несколько раз ступал на него, протягивая руки к фарфоровой своей подружке, согревая своим теплом холодные ее пальцы. Он любил ее, где-то очень глубоко, на самом дне девятого круга подсознания, но мало кто мог понять эту любовь. Сладострастие и желание отправиться на иную, недоступную живущим сторону бытия овладевали им, изгоняя страх, сомнения и сожаления, выбрасывая ненужные более чувства, оставляя лишь те, что пронизывали сейчас их обоих. Отсчитывая ступеньки, отделяющие их симпатию от их любви, их слияния до самого конца времен, он ни о чем не задумывался.

И мир обрушивался на него ворохом блестящих и острых осколков, кубиков, паззлов, мозаичной смальты, костяшек домино и пасьянсных карт. Перемешивался, грохотал и скрежетал, складываясь в солнце и луну, дома и деревья, друзей и врагов, кошек и собак, снежинки и пыль. И Аксель снова оказывался на перекрестке, где ждала призрачная подруга у дороги, ведущей в любовь и тьму, и где ждала смерть у дороги, ведущей в снег и ненависть. Аксель уходил по второй. Не первый уже раз. Он обманывал гармов и церберов, перешагивал игрушечные крепостные стены и нарисованные границы. Дорога эта не вела никуда. Но зато по ней можно идти вечно.

Смеркалось, городские огни затерялись позади. А впереди опускался туман, спальным колпаком, ватным тяжелым одеялом укрывая заснеженный город. Дорожка спускалась к озеру. Над полированной, словно могильный камень, черной обсидиановой водой, поднимались облачка, крохотные, игрушечные. Поднимались, матерели, росли и вливались в туман. Где-то далеко взвыла сирена, утробно и грозно. Может, ловили взорвавших старый «Уазик», а может это было предупреждением. Заскрежетал по асфальту огромный тесак или просто водопроводная труба, рассыпающаяся бурой трухой. Мелькнула в клочьях тумана пирамидальная ржавая железяка, снова заскрежетала, отдаляясь. Город Н. открывал беспощадную правду о людях, оказавшихся в нем. Ненужную никому правду о ненужных никому людях. Или о тех, кто когда-то был людьми, но рассыпался в тишине, заблудился в снегу, потеряв и лицо, и тело.

Тишина, совершенная, абсолютная и бесконечная, висела над озером. В невообразимо прозрачной воде стрелками носились рыбки - крохотные серебристые торпеды. Собирались в стайку, переговаривались о чем-то и бросались врассыпную. На дне лежали листья, оранжевые, багровые, охряные, уже подернутые тленом. Раскручивались и скручивались осклизлые, цвета хаки, водоросли. Гроздьями висели на утонувших веточках улитки, замирая на всю зиму. Озеро застыло хрустальным стеклом, четко и навсегда врезавшись в оправу берега. И на ней столпились у водопоя давно знакомые вездесущие снежные твари.
Аксель нащупал в кармане таинственную железку, сжал в кулаке и вытащил. Долго рассматривал свои пальцы, считая морщинки на суставах, сбиваясь и начиная считать снова. Потом разжал руку. На ладони лежала черная треугольная пластинка с круглым отверстием в центре. Что это было раньше – может, зуб от циркулярной пилы? Или напайка от токарного резца из твердого, почти алмазного сплава? Аксель не знал. Он не знал, откуда она взялась в кармане, и чем была, зачем она и нужна ли вообще. Грани ее, скругленные и полированные, холодили кожу сильнее падающих снежинок. Аксель поглядел сквозь отверстие, но никакого волшебства не случилось. Все так же пил воду из озера туман, все так же медленно и упрямо шел снег. Все та же белая могильная тишина.
Кто-то подсел рядом, не оставляя следов на пушистом снежном пледе. То ли призрак, то ли галлюцинация.
На оборотной стороне треугольника было вытравлено три «S» по углам. Sea. Shot. Sin. Может быть так? Почему именно эти слова пришли в голову? Море. Выстрел. Грех. «Если угораздило родиться в империи, лучше жить в провинции у моря» - если бы это было так просто – жить в провинции. Правда, моря в городе Н. еще не построили. Тишина угнетала. Хотелось беснующейся грозной бури, ломаных вспышек молний и громовых залпов, девятибалльного шторма и рушащихся на берег волн – чего угодно, что сможет уничтожить, перемолоть, испепелить и развеять кладбищенский мертвый покой.
Sea. И пусть вода смоет все, что окружает его – пучеглазых жуков, четырехухих инопланетян, ворчливых грачей. Гниющую злокачественную плоть проклятого мира. Shot. Можно ли обмануть смерть? Выхватить из воздуха раскаленную летящую пулю? Повернуть ее назад? Можно ли? Или это снимок? Пожелтевший, истрепанный кусок картона из «Поляроида», на котором ничего уже не разобрать, кроме размытых блеклых силуэтов на изжелта-белом пейзаже. Sin. Какой грех нужен, чтобы запустить цепную реакцию Апокалипсиса? Какой детонатор взорвет его? Если бы Аксель знал, он бы совершил его, не раздумывая.
Аксель швырнул треугольник в озеро. И вновь ничего не произошло. Не затрещал лед, внезапно сковывающий настывшую воду. Не поднялась из агатовой глади усатая голова дракона, изрыгающего пламя. Не вострубил архангел, и не посыпались с неба печати и агнцы. Только вырос сквозь отверстие в треугольнике серебристый водяной гвоздь. Вырос, переломился пополам и вновь растекся водой. Железка, покачиваясь, опускалась на дно и рыбки осторожно смотрели на нее. Она коснулась утонувших листьев, облачка мути поднялись ядерным грибом, крохотным и не страшным, и рассеялись. Рыбки сорвались с места, набросились на железку, закишели, замельтешили, свились в клубок, растаскивая, раздирая, пожирая. По застывшей воде расходились круги, вязко и медленно. Аксель сосчитал их – вышло тринадцать и еще два. Вот круги приблизились к берегу, смыли снежинки и растаяли вместе с ними.
Рыбки исчезли, исчез и загадочный треугольник, а может, просто потерялся на дне среди множества никчемных вещей, перекореженных теней и спутанных линий.

Надвигались сумерки, туман мрачнел, подернулся сиреневым и фиолетовым. Подморозило. Снег шел все так же. И шел кто-то еще, тяжелой, шаркающей походкой.

Старик на берегу появился неожиданно, словно соткался из туманных ошметков и снежных клочков. Реальный старик – не лубочный бог с бородой Санта-Клауса, и не демонического вида дед с горящими глазищами на сморщенном лице. Он был обычным, с аккуратно подстриженной бородкой колера «перец с солью», в очках с обломанной дужкой, и прицепленных поэтому на резинке. В зеленной когда-то, но нынче выгоревшей и вылинявшей штормовке с совершенно белым шевроном то ли стройотряда, то ли армейского подразделения, давно уже распущенного и забытого. За спиной у него на одной лямке болтался столь же затрапезный и выцветший рюкзак, сдувшийся и сморщенный. Дед брел, закинув руки на лежащую на плечах жердь, брел устало, по-стариковски нервно подергиваясь. Остановился, увидев что-то на берегу, нагнулся, поднял, обтер невидимую вещичку и сунул в один из необъятных карманов, нашитых на не раз уже штопанные, пестрые от заплат штаны.
Аксель не интересовал его, дед жердью выгреб из озера рваный пакет с надписью «бесценные скидки 95%», отшвырнул в сторону. Вода брызнула на снег, прочертив дугу из все уменьшающихся черных точек. Старик поправил сползающие при каждом шаге очки. «Он увидел железку?» - подумалось Акселю, но незнакомца интересовало что-то скрытое на другом берегу. Он остановился, оперся на свой дрын и стал вглядываться во тьму. Аксель смотрел ему в спину. Было тихо. Смутно припоминалось, что он уже видел этого деда, где-то в другом, более подходящем месте. Но мысли высыпались из головы, смешивались со снегом и улетали.
Примчался ветер, пронизывающий и ледяной. Схватил, завьюжил снег, растрепал, растеребил в одно мгновение туманную пелену. На другой стороне озера была тьма. Не светились фонари, не глядели в ночь перечеркнутые крест-накрест желтые хитрые окна, не подмигивали фарами машины. Там, на другом берегу, не было ничего, кроме ночи, кроме холодной глянцевой тьмы, растворяющейся в стеклянной воде.

Дед нагнулся, поднял камень, взвесил его в руке, пошарил по карманам, выудил скомканный клубок бечевки. Через секунду бечевка развернулась в пращу. Такая же была у Акселя давно-давно, которой он швырял подгнившие бурые яблоки на пустырь за огородом и запускал картонные, почти космические ракеты. Дед вложил камень, повернулся спиной к озеру, на долю секунды, ничтожную и бесконечную, пересекся взглядом с Акселем, взмахнул рукой и крутанулся на месте. Свистнула праща, тонко и весело, камень умчался навстречу тьме, исчез и вдруг оглушительно плюхнулся в воду. Тишина содрогнулась. Растрескалась и заколыхалась стеклянная поверхность озера, волны мягко ткнулись в берег. Старик запустил еще один камень, больше прежнего. Озеро заволновалось, пересеклись бегущие волны, рисуя огромную звезду с многими извивающимися лучами. И еще один камень… Последний камешек, маленький и злой, пронзил взвизгнувший воздух и умчался в сторону города Н. Аксель обернулся. И там, где должны были жить люди, прятаться в хрупких квартирах, угрюмых особняках и затхлых подвалах от зимы, снега и смерти, так же лежала тьма. Город был мертв.

И Аксель вспомнил, где он встречал этого странного деда – по другую сторону монитора, в городе, разрушенном ядерной войной. Там он был мародером, одним из толики выживших, собирающих, поглощающих остатки той, прошлой и радостной жизни, чтобы сохранить себя еще на несколько лет, а может месяцев и дней, или только часов. Ответ знал лишь рок да Аксель. Здесь, в реальности, он, этот странный старик оставался самим собой. Одним из немногих выживших в городе Н. Сейчас он спрячет пращу в карман, и уйдет в ночь, не зная, доживет ли до следующего белого и холодного утра. А Аксель останется здесь. И город Н. останется здесь. А еще появится знание.

Город Н. был мертв. Когда он скончался – понять было нельзя. Он вечен – город, засыпанный кирпичной буро-оранжевой пылью и стеклянными осколками цвета ультрамарина; пропитанный скрипом болтающихся оконных рам и не запирающихся на ночь дверей. Город, просматриваемый черными глазницами рушащихся зданий и змеиными головами искореженных фонарей с болтающимися языками-лампочками. Город, сжираемый червями деревьев и трав, взламывающих, вспарывающих асфальт и бетон, пронзающих стены и крыши; захватывающих квадратные метры, удобренные слезами и кровью, ненавистью и предательством и частичками настоящей, не суррогатной любви. Город, дрожащий изгибами воющих труб и обрывками стонущих проводов. Город, заселенный галдящими грачами - беженцами, отбывающими в ночь; одичавшими злобными котами – реликтами прошлых эпох и холодом, простым и привычным. Город-упырь, навсегда вычеркнутый тонкой бледной рукой из хода времени и вросший в самое время.

Город Н. пил жизнь. Пил, чтобы поддерживать бытие орд привидений, слепо бродящих по его улицам, печально живущих в его домах и равнодушно работающих в его конторах. Городу было страшно и одиноко без иллюзий, давно забытых и рассыпавшихся пылью, и он променял иллюзии на реальность. Он высасывал соки из родившихся людей, теплых и живых, из родившихся идей, безумных и свежих, из родившихся желаний и грез, заветных и тайных. Выпивал их и вливал в иссохшие жилы фантомов, давая еще несколько лет пустой иллюзорной жизни ради того, чтобы не оставаться одному, не оставаться наедине с собой. Потому что тогда… Тогда городу Н. придется взглянуть в свои же пустые окна. Не найти там ничего, кроме снега и тьмы. И умереть до конца, избавиться от всех, и вернуть обитателям принесенные ими жертвы. Если они согласны принять их назад. Аксель был не согласен. За пару данных ему лишних тысячелетий – быть может, но сейчас он хотел, чтобы его жизнь стала поперек глотки хотя бы одной из тварей.

Время – синоним зла. Оно так же несет смерть и боль, не давая и не оставляя ничего взамен. Это в беззаботном и призрачном детстве мир кажется огромным и светлым. Далекие страны – близкими, лежащими за соседним сельским перекрестком, пыльным, поросшим по обочинам лебедой и крапивой. И, глядя на карту, ты можешь пройти по улицам Мельбурна, Лондона или Нью-Йорка, да что там города и страны – ты можешь пройти по Марсу или Плутону, и это ерунда - шагнуть за десятки и сотни световых лет. Всего лишь одним движением. Аксель помнил это удивительное чувство реальности, ощущение того, что мир и ты – одно бесконечное и неизмеримое нечто.

А потом начался коллапс мира. Вначале медленно прорастали метастазами границы и правительства, отсекая и выедая куски вселенной, заменяя их мертвой отравленной тканью. Желтый горбатый бык, звенящий пустой утробой и сверкающий блестящими белесыми глазами, чертил рогами границы новые, там, где не смогли пробиться штрихпунктирные линии карт. Вселенная усыхала, съеживалась, таяла: до континента, до страны, до республики. И с этим еще можно было примириться. На время, пока, подкопив силы, ты сможешь рассечь или перешагнуть заборы и стены. Но критический радиус мира был пройден. И в него сквозь возникшие порталы и дыры, трещины и провалы, двери и окна ворвались пожиратели пространства. У них не было ни имен, ни лиц, один назвал их лангольерами, другие – всадниками апокалипсиса, третьи - приметой времен. Аксель не видел их, но видел их следы, их испражнения, их мерзких и склизких пучеглазых детей и разжиревших, обрюзгших слуг. И имя им было – легион. Они отгрызли леса и горы, легко, не встречая сопротивления, лишь бросив жменю бисера перед стадом визжащих свиней, и навсегда закрыли ворота и двери бородатыми стражами с вытаращенными, налитыми кровью глазами. Аксель еще помнил те безумно далекие времена до начала Армагеддона, когда он, маленький босоногий мальчишка, бегал меж сосен, кидался шишками и искал грибы, не боясь отпустить мамину руку. Но объяснить это светлое чувство, это таинство детям, жившим в городе Н. сейчас, он не мог. Этой части вселенной больше не существовало.
Но твари не успокоились, они поползли дальше, пожрав поля и луга, заставив их той же проклятой стражей. И снова никто не встал у них на пути. Они пожрали окраины городов – высокие клети старых заводов и спицы дымовых труб, державшие небо Акселевой юности; заброшенные сады с теплыми красными яблоками и сочными душистыми грушами. Они вгрызлись в тихие улочки, запрудив их ревущими потоками машин и мертвым светом стекла. И этого им было мало. Мир превращался в черную дыру, и это уже невозможно было остановить.

А твари принялись за время, поглотив вечер и ночь, вычеркнув их на циферблатах часов свистками и аусвайсами, паспортами и удостоверениями, угрозами и побоями. Они ворвались в его парк, неся за собой бетон и деньги, и снова прогромыхал бык, взрыв глубокую борозду, в которую сыпанули драконовы зубы.

Мир сжался до проклятого города Н, но даже его закостенелая протухшая плоть не могла остановить их. Монстры вгрызлись в одноэтажные кварталы и грязные перепаханные колесами улочки, в колеи с застоявшейся болотной водой. В серые вонючие и дряхлые кубы общежитий, увешанные мусорными пакетами. В пестрые высотки, эти воробьиные гнезда одиночества…
И Акселю осталась пара улиц, дымящий автобус и часы, отсчитывающие его шансы... Далее – сингулярность.

Старик давно ушел, следы его замело, вспыхнул свет на другом берегу – город Н. натянул знакомую маску. Где-то в ночи стуканула автоматная очередь, вонзилась кровавым пунктиром в небо.

«Вновь полетят по небу птицы, но этот мир уже не для нас…»

Но отдавать его чудовищам не хотелось.

Акселю вспомнилась его первая женщина. Она была такой же… Живой. В мертвом городе.

Ему было семнадцать, ей пятнадцать, и тогда не горели костры, на которых вновь воскресшая инквизиция по старой, надежной привычке жгла ведьм, дав им в новую эпоху новые имена.

Тогда они сидели на крыше, горланили «Пятнадцать человек на сундук мертвеца», запивая их из горла «Тархуном» вместо рома, и он гладил ее тело, каждый раз вздрагивая, коснувшись грубых шрамов на гладкой коже.

Все началось тогда.

Началось странно, насколько странным может быть знакомство в агонизирующей и рассыпающейся вселенной. Была ночь, летняя, теплая и нашпигованная запахами. Аксель сидел на улице, в маленьком, позабытом городишке, из которого нынче почти все уехали и почти никто не приехал. Это сейчас, спустя полтора десятилетия, городишко пророс злом и смертью, получив пожизненную прописку в криминальных хрониках, пропитался гнилью и гноем, текущим по улицам после каждого дождя, собираясь в глубокие, непроходимые лужи на тротуарах. А тогда он пах яблоками и сливами, дорожной пылью, подсыхающей желтой травой и начинающимся безумием. Служившая Акселю стулом старая покрышка была упругой и теплой - странное почти живое существо, отдающее капли сохраненного в теле дня. Но судьба покрышечной жизни не волновала Акселя. Он устраивался на потертой пористой резине не первый раз, вглядывался в ночь с момента, когда догорало оранжевое зарево на западе и до секунды, пока не вспыхивала розовая пелена на востоке. А потом шел спать. Родители его были где-то далеко, что-то продавая и покупая, и ночью, в одиночестве, к Акселю приходила паранойя, скреблась колючими побегами роз о стены, свистела в печной трубе, давно оставшейся без печи, поскуливала тихо за соседским забором и уходила лишь утром. Аксель не мог заснуть, звуки чувствовались остро, вгрызались в сознание, вливали адреналин в жилы и гнали его на улицу. Там он надеялся взглянуть в глаза страхам, но страхов не было – была лишь летняя теплая ночь в вырванном из времени городишке.

Аксель не заметил ее, не расслышал стук тонких каблучков по асфальту, почувствовал лишь, что кто-то сел рядом. Наваждение ли, сон ли держали его, а может, он просто не хотел уничтожить неловким движением или дурацким словом магию этой ночи, но он молчал. Присевшая рядом – тоже. Где-то далеко выли собаки на провалившуюся в подвал вселенной луну, чьвинкали и скрипели ночные птицы, таинственные и мрачные, шумела река, и машины в другой, асфальтовой реке вторили ей. А у дома была тишина. Краем взгляда он видел незнакомку, но не был уверен, галлюцинация ли это, восставшее из могилы одинокое привидение или материальная, живая девушка.

Время текло быстро, вращались на гранитной сфере неба созвездия в бесконечном своем пути. Убегала за край земли зубчатая железная корона Кассиопеи, низко, цепляя вершины чахлых деревцев, мелькнул Орион, опрокинулся ковш Большой Медведицы, подлив керосину в не разгоревшееся еще пламя восхода. С неба смотрел кто-то, и одним глазом его была прибитая к куполу Полярная мерцающая звезда, а вторым – белый диск Венеры. И вот первые розовые всполохи поднялись на востоке, слизали низкие звезды, и вскоре лишь Венера, побелевшая и расплывшаяся, еще была видна. Аксель поднялся, поднялась незнакомка, они встретились взглядами и кивнули друг другу. Только они во всей вселенной ждали этого жеста, и только они могли увидеть его. Утро смело ночь.

Так же молча они встретились в следующий вечер. Сели рядом и вновь говорить не хотелось. Только глазами, легкими касаниями взглядов – и не более. Туфли на высоких шпильках, кожаная мини-юбка, курточка, нелепая, торчащая складками. Потертые джинсы, выгоревшая на жестоком солнце футболка, кроссовки. Но не это увидел каждый. Что-то иное, глубже, сокровеннее, опаснее было в них. Но что – даже они не знали. Утром она слегка коснулась руки Акселя. Уснуть днем он не смог.

Заговорили они только через неделю, неделю молчаливых и стремительных ночей. Выползла к тому времени прятавшаяся в тени луна и висела острым серпом, иззубренным и поржавевшим, сбрызнутым бурыми каплями. И не об именах и друг друге заговорили они, а о кудлатой хромой собаке, бредущей по улице.

- Бродячие собаки пахнут войной, - тихо прошептала девушка, стиснув тонкими пальцами руку Акселя.

- Или детством, - шепнул ей Аксель.

- Не помню. Почему ты только сейчас решил заговорить со мной?

- Не знаю. Было слишком тихо, и слова стали бы лишними.

- Наверное.
Ее руки дрожали, когда она провожала взглядом собаку, острые ноготки оставили несколько белесых ямок на коже Акселя. И ему захотелось еще, еще какого-то контакта, слияния, замыкания и взрыва вместе с этой молчаливой и странной девчонкой, вместе со всей вселенной. Но она коснулась пальцем губ, своих, а потом его, и слова замерли и растаяли.

В следующую ночь она не пришла. Аксель чувствовал себя оставленным на высохшем и сморщившемся необитаемом острове, где горизонт – лишь линия в океанских волнах, а все, что у него есть – песчаный бугор с одиноко торчащей вялой пальмой. На котором не найти ни одной тайны, способной занять его разум. Минула еще ночь. И еще. Прошедшие дни становилось все более нереальными…

Но незнакомка вернулась. Как и прежде, появилась из воздуха, процокала каблучками, села рядом. Обняла Акселя за плечи, прижалась к нему, стиснув тонкими руками. И задрожала. Акселю казалось, что она плачет, но он ошибался. В закрытых глазах ее не было видно соленых капелек, оставляющих на щеках разводы туши. Ее трясло, как в ознобе или от холода, но почему – Аксель понять не мог. Девушка зажимала ему рот ладошкой, стоило попытаться что-то сказать. На третий раз Аксель сдался. Он обнял ее, коснулся растрепанных торчащих волос, погладил ее. Она уткнулась лицом в грудь Акселя и притихла. А он гладил ее до утра – по волосам, по плечам, по спине, натыкаясь порой на какой-то твердый предмет у нее под курткой. На рассвете она поцеловала его в щеку.
- Жди меня, - голос ее был чужим, испуганным и резким.

И Аксель ждал. Он готов был ждать вечность.

-Тебя не смущает, что я только что спала с… - проглотив последнее слово, отрывисто спросила она, появившись на следующий вечер.
- Нет.
Акселя сейчас и правда меньше всего на свете волновало, была ли таинственная незнакомка, чьего имени он не знал до сих пор, проституткой или просто шалавой - давалкой. Ведь в любом случае это было ложью, игрой, маскарадным костюмом, за которым пряталась та, что почти уснула у него на руках вчера. И этот момент стоил целого мира.

Девушка обхватила его за шею, и Аксель чувствовал, как безумно колотится сердце у нее в груди, как вздрагивают ресницы, касающиеся его щек, как без слез всхлипывает она. И как она обретает покой. Гудящая в ее теле дрожь уходила, растекалась по ним обоим, пропитывала ткань ночи, перерождаясь в порывы ветра, скрип сучьев на деревьях, клочья несущихся среди звезд и планет облаков. Кто-то говорил, что нет ничего страшнее человека, плачущего с закрытыми глазами. И это было почти правдой.

- Пошли… в дом, - только и смог выдавить Аксель.

Буря, которая бушевала в нем, рвалась наружу. Ему хотелось секса, с ней, с этой шлюшкой, ласкающей его тело. И ему было страшно от этой мысли. Ему хотелось вернуть покой прошлых ночей. И ему хотелось поговорить, вспороть покров тайны и вытащить ее в лунный свет. И что победит – он не знал. И не хотел знать, что получит в эту ночь. Ответы будут утром.

Аксель загнал в будку собаку, пятнистую, вертлявую и склочную шавку, защелкнул крючок на дверце, вспомнив вдруг, что собаки пахнут войной. Провел незнакомку в дом, где-то в сознании шевельнулся страх жуликов и воров, но Аксель убил его и пошел выпускать пса. Собачонка обнюхала землю и завиляла хвостом, одобряя решение Акселя, пихнула носом жестяную гремящую миску, забралась в будку и уснула. Аксель сорвал яблоко, исчерканное красными штрихами и еще теплое, спрятал за спину и вернулся в комнату. Девушка скинула курточку, забросила ее на спинку старого, источенного жуками хромого стула, улеглась на кровати, спрятав лицо в подушку.

Мысли Акселя бесновались, но, выхватывая их одну за другой из сумасшедшего хоровода, он нашел там и ее мысли. Коснулся бледной тонкой кожи у нее на плече, и прежде чем она успела хоть что-то сказать, и даже подумать, протянул ей яблоко.

- Это… тебе.

Девушка не поверила – Аксель чувствовал это, он знал, что она ожидала совсем – совсем другого – зла ли, похоти, или страха. Но только не летнего яблока.

- Это… мне? – так же неуверенно отозвалась она.

- Да, - Аксель опустился на застонавшую от усталости кровать.

За окном поднимался ветер, и треплющиеся виноградные листья рубили на мелкие части свет фонарей, забрасывали обрубки в комнату. Там они бились о зеркала, рассыпаясь по потолку фальшивыми, искусственными звездами, вспыхивающими в глазах незнакомки, хрустящей яблоком.

- Ты… хороший, - слова были странны и непонятны. Иди ко мне, - девушка повалила Акселя на кровать, пристроилась у него на плече, закрыла глаза.
Буря в голове Акселя не утихала. Он знал, что девушка спит, и до сих пор не знал ее имени. Он знал, что сейчас принял абсолютное решение, решение которое просто не могло быть иным, и не знал, что придет дальше. И он не уснул до утра, потому с этого мига его жизнь отмерялась лишь временем от заката и до рассвета. Все остальное было прогнившей, никчемной ложью, хламом, годным лишь в топку, в зарождающийся в мире пожар. Настоящим была она, ее дыхание, ее мысли, ее губы, мягкие и сладкие – он ответил на утренний поцелуй, и она не испугалась.

Промозглая ночь у замерзающего озера разлетелась туманом, Аксель вернулся назад, в то жаркое лето. Только сейчас он уже знал, чем закончится его любовь. И знание это убивало его.

«Может еще все повториться, может счастливее, чем в этот раз…»
Грохотал по крыше ливень, выплескивая ведра воды, взбивал водяную пыль у асфальта, и прятался в дымящейся черной земле. Незнакомка была промокшей и замерзшей, и в комнате от нее поднимался пар. Она была похожа на испуганную маленькую болонку, уставшую и голодную, и в глазах ее все еще вспыхивало недоверие. Аксель обнял ее, промок сам, струи воды побежали по груди, впитываясь в одежду. Он расстегнул ее курточку, прилипшую к плечам, долго снимал ее. Под ней была кобура, в которой пристегнутый черным ремешком, лежал пистолет.

- Не бойся, он не настоящий, - хитро опередила его девушка. Но настоящие у меня тоже есть. Дома.

Аксель промолчал, расстегивая пряжки кобуры, повесил ее на стул. Незнакомка поцеловала его. Аксель сел, она забралась на колени, обхватив его ногами, и они долго ласкались, неуклюже, робко и по-детски.
- Я так устала, - шепнула девушка. И мне холодно.

В висках Акселя прыгало сердце, и на каждый его удар немного темнело в глазах. Он вышел в ванную, набрал кружку холодной воды и вылил на голову, и холодные пронырливые ручейки побежали по спине, обжигая. Аксель чиркнул спичкой, поставил чайник, вдохнул серный смрад. Пахло войной и порохом. Синие язычки конфорки облизывали утробу чайника, он сопел и постанывал, выдыхая. Аксель прибавил газ, и чайник задрожал, запыхтел еще громче, заскрипела решетка на плите.
«Как она там? Одна», – думал Аксель, разливая по чашкам заварку, и ее терпкий осенний запах перебил спичечную гарь. Чайник закипал, ерзая по решетке, вдруг дернулся и взревел свистком, выбросив тугую струю пара. Чай в кружках дымился, ручки их жгли Акселю пальцы, но это распрямило, наконец, до упора натянутую пружину у него голове.

Незнакомка была голой. Совсем, не считая туфелек. Аксель первый раз в жизни видел голую девушку, и вид у него в этот момент, с двумя кружками чая в руках и растрепанными мокрыми волосами был явно не лучший. Только не хрупкие, почти прозрачные руки увидел он, не маленькие груди с торчащими от холода сосками, не кукольная талия, и не гладкие стройные ноги волновали его сейчас. Над левой грудью у нее тянулся бугристый белый шрам, пересекавший тонкую ключицу, и уходящий на спину. Были и другие, на бедрах и животе, такие же грубые и страшные.

И в этот миг в Акселе родилась ненависть. Кто-то вколол длинную иглу в сердце и оставил острую льдинку. Льдинка росла, ее режущие грани рассекали его плоть, врастали в нее, начинало стучать сердце ненависти – едва заметно поначалу и все уверенней и упорней с каждой секундой. Чудовище за грудиной крепло, скреблось когтями, колотило хвостом и рычало. И будет проклят тот, кто сделал с ней это. Ненависть на миг взглянула из глаз и снимок этот навсегда отпечатался в тогда еще живом акселевом сознании, на цепочках не спутанных пока нейронов, в памяти, еще не разрушенной коллапсирующей вселенной. Она взглянула и уснула, чтобы потом показать свою силу.

- Не смотри!!! - выкрикнула незнакомка, прикрывая рукой шрам. Вдруг разревелась, рухнула на кровать, спряталась в складках одеял и в нагромождениях подушек.
Аксель отставил чай, лег рядом, обнял ее и шепнул едва слышно:

- Прости.

Девушка не двигалась.
Совсем по-иному представлял Аксель свою первую ночь с женщиной. В ней были дурацкие цветочки, охи и попискивания, ничего не значащие пошлые слова, пустые и гулкие обещания, забытые под утро, смущение и неловкость. Только все это было ложью.

Незнакомка сорвала с него футболку, грубо и зло, оставив на спине глубокие жгучие царапины, обняла и острые ее ноготки вошли в кожу Акселя. И поцелуй их, первый настоящий поцелуй с ней был как кровь, горячий и соленый. И больше не было ничего. Девушка вжалась в его тело, и только текли и текли беззвучные слезы, скапливаясь в ложбинке на груди Акселя. И эта ночь была первой.

Он проснулся рано, розовый свет робко стучался в окно, не решаясь войти. Она, первая его женщина, тихо спала, закрыв блаженно глаза, положив под щеку руки, будто и не было ничего в ее жизни, кроме бесконечного счастья. Аксель смотрел на нее, и это все было счастьем. Хотелось ласкать ее тело, заманчивое и нежное, но он боялся пошевелиться и разбудить, отобрать у незнакомки испытываемое ей наслаждение. По бледной ее коже скользили рассветные блики, и это было завораживающе, безумно и оглушительно завораживающе.
Аксель встал, выпил холодного липкого чаю, выловив из него утонувшую моль, сел у окна и вновь смотрел на свою подружку. Такую нереальную и настоящую одновременно. Вспомнил про пистолет, нащупал кобуру, отстегнул хлястик, почувствовал в руках прохладную вороненую сталь. Пистолет был ему незнаком, лишь отдаленно напоминал он «пустынного орла». Аксель вынул магазин – патроны были газовыми. Он пересчитал их, и вышло шесть штук. Разрядил, расставил патроны дорожкой на столе, сгреб в ладонь и зарядил заново.
Луч, уже яркий и желтый, освещал лицо незнакомки, и, казалось, она улыбалась. Тикали равнодушно часы, но никого не интересовало жестокое время. В трубах стучала вода, глухо и резко, будто выстрелы, и к слову «вода» неожиданно приплелась рифма «день суда», и снова шевельнулась ненависть. Кто-то должен будет ответить. За все.

Девушка потянулась, пискнула, как кошка, открыла глаза, увидела Акселя и спряталась под одеяло.

- Только не плачь. Пожалуйста, – попросил Аксель.

Она выглянула из-под одеяла и улыбнулась по-настоящему. И страха в глазах ее, раскрасневшихся и все равно прекрасных, больше не было.

- У тебя есть имя? – голос Акселя все равно дрогнул, хоть он и старался скрыть волнение.

- Да, - хитро отозвалась незнакомка. А у тебя?

Но имена оказались формальностью, еще одним незначащим ничего словом среди сонма прочих. Они ничего не изменили, скорее наоборот – разрушили и опошлили часть тайны.

- Только не спрашивай, что со мной случилось, - предупредила девушка, вставая. Никогда. Я расскажу тебе. Сама. Если... Если ты сможешь понять. Когда сможешь.

- А может, погуляем? – сморозил очередную глупость Аксель и покраснел.

- Конечно! А чего это ты такой стеснительный?

- Ну... Вот…, - ничего более внятного ответить он не смог.

Незнакомка, хотя они уже познакомились, но это слово почему-то нравилось Акселю, одевалась. И это тоже было в первый раз.
- Помоги, - лукаво хихикнула девушка и повернулась к нему спиной, прося застегнуть молнию на юбке.

Пальцы не слушались Акселя, ему хотелось провалиться сквозь землю и одновременно снова оказаться в постели. Он погладил ее по спине. Она повернулась, повисла у него на шее и своим поцелуем не дала засмущаться еще сильнее. Искусанные губы болели, но это было совсем не важно. Маечку она натянула на голое тело.

Они гуляли весь день, болтали о всевозможной ерунде, срывали сливы с колченогих израненных деревцев и убегали от разъяренных бабок и горлопанистых собачонок, следили за редкими прохожими, воображая их шпионами и прячась за пыльными кустами. Забрели на кладбище, где среди жухлой и пересохшей травы торчали лишь верхушки мраморных плит и синие покосившиеся кресты. Они долго бродили меж памятников, выискивая самые старые даты, но могилы были недавние, хотя и совсем заброшенные. На кладбище перекрикивались птицы на сотни голосов, почти оглушая их. Тропинка вывела к речушке, и они разулись, побежали по воде, поднимая брызги. И это было настоящим.

Долго сидели они под огромными скрипящими даже в штиль деревьями, в просвечивающей ажурной тени их беспрестанно дрожащих листьев, уже начинавших краснеть от жары или от ощущения неумолимо надвигавшейся осени. Прошел день. Девушка снова ушла в неизвестность. И вернулась, и снова день промчался за доли секунды, оставив лишь ворох так и не разобранных воспоминаний, ярких, пахучих и разноцветных. Не разобранных даже до этой холодной и снежной зимы, пришедшей в город Н. пятнадцать лет спустя.

Но там, в прошлом, зимы еще не было, и они сидели на крыше, на раскаленном опускающимся за горизонт солнцем шифере и орали во всю глотку:

«Их мучила жажда, в конце концов,

Им стало казаться, что едят мертвецов,

Что пьют их кровь, и мослы их жуют,

Йо-хо-хо и бутылка рому»

И не было им дела до снующих по огородам и копающихся в закаменевшей земле соседей, до назойливых чирикающих воробьев, порой едва не садящихся на голову, и даже до подвывающей в такт пиратской песни собачонке во дворе. Они ласкали друг друга и целовались – ну и пусть все видят это, видят странную полуодетую парочку на крыше дома, которой не интересно ничего, кроме друг друга.

- Ты просила не спрашивать, - начал Аксель и девушка вдруг напряглась. Но можно спросить об этом? – он коснулся ее «медальона». На цепочке, армейской, потертой уже до белизны, висела девятимиллиметровая гильза. Медь с нее слезла, обтерлась и на белых, полированных прикосновением к груди его женщины, боках гильзы темнели три извилистых линии. Цепочка проходила сквозь грубо пробитую дырку, капсюль позеленел и потускнел, и даже год, оттиснутый на донышке, было уже не прочесть.

- Что это?

- А ты любопытный, - хихикнула подружка. Это – ключ Апокалипсиса.

Аксель удивленно взглянул на девушку.

- Ты же хотел знать. Я и ответила.
- Но…

- Не того Апокалипсиса, что конец света. Ключ откровения.

- После которого уже нельзя измениться?

- Ты знаешь? - вдруг настороженно и тихо спросила она

- Откуда? Просто догадался.

- А ты прав. Есть двери, сквозь которые можно пройти…

- Но нельзя вернуться?

- Не читай мои мысли, - воскликнула она и закрыла Акселю рот поцелуем.

- И это ключ от ... двери?

- Да. Но больше ни слова.
Они улеглись на крыше, и смотрели в небо, где в чернильной бездне проносились крохотные прозрачные облачка и загорались, рождались дрожащие звезды.

- Хотела бы улететь в космос? – выдержав паузу, спросил Аксель.

- Да. Только не в этом летающем гробу под названием «Мир». Хочу как в кино – огромные корабли, летающие города…

- Я бы тоже хотел.

- Только мы этого не увидим, даже когда будем уже старенькими.

- Наверное, да.

- Я хотела бы увидеть галактики и кометы, и что там есть еще... На картинках это красиво.

- Я тоже. Еще есть черные дыры, нейтронные звезды, пульсары, квазары… - Аксель задумался.

- Расскажи еще что-нибудь.

- Что?
- Все равно. Я так мало знаю… из того, что знаешь ты, - уточнила девушка.

- Я биологией занимался. Раньше.

- Почему «раньше»?

- Устал, - вздохнул Аксель.
- А это интересно?

- Мне было интересно.

- А в микроскоп ты смотрел?

- Конечно.

- И что там?

- Много всего. Разного.
- Целый мир?

- Да. А ты не смотрела?

- Нет, - ответила девушка тихо.

- У вас в школе не было микроскопов? У нас всем давали.

- Я не училась в шко… - вдруг замолчала она.

- Я тебе завтра покажу, у меня и микроскоп есть.

- Правда? – едва не сорвавшись на плач, спросила она.

- Конечно. Смотри, спутник, - Аксель показал на бегущую среди звезд яркую точку.

- А не самолет?

- Нет, точно спутник.

- Я… Я… ты такой хороший, - снова обняла его девушка, и снова прижалась к груди, на этот раз не заплакав.
Они еще долго смотрели в небо, молча, слушали визг сычей и фырканье бродившего где-то внизу в кустах ежа, пока не потянуло с реки, и холодные сырые порывы не согнали их с остывшей уже крыши в постель.
Ласки всегда были долгими, поцелуи горячими, пока они не засыпали, крепко обняв друг друга. В эту ночь Аксель не уснул. Мозаика с тысячей разбросанных по всему ее сознанию фрагментов, половина из которых была давно потеряна, начала складываться. Но получающаяся картинка была кошмарна.

Снова взревела сирена, где-то совсем близко, принесло автомобильный чад. Аксель оглянулся – поблизости никого. «Надо уйти подальше», - подумал он, попадать в лапы ментов во второй раз за день не хотелось. Он поднялся, отряхнул налипший на мокрые волосы снег: «Точно заболею». Но это было уже не важно. Проскрежетала по асфальту сталь, мелькнули в темноте искры и сразу погасли. «И кого это там носит?» - но воображение подсказывало лишь один вариант, и он Акселю не нравился.

Другая скамейка была за кустами. Засохшие и скукоженные листья облепили снежинки, построив хрупкую, но плотную стену. «Тут не найдут», - тихо шепнул Аксель, смахивая мусор со щербатых реек, обросших завитками старой шелушащейся краски.
Он уже сидел здесь. Только днем, летом, и не один. Полтора десятилетия назад. Они приехали в город Н., когда он был еще почти жив. Прошлись по тихим улочкам, мимо ничем не интересующихся людей, так же, как и сегодня, упершихся взглядом в собственные ноги. Ткнули в морду двум зарвавшимся гопникам пистолетом и от души посмеялись, как они улепетывают, спотыкаясь и падая. Для города Н. они были чужими, и городу не было до них никакого дела. Не интересовали они ни стражей порядка, угрюмых и небритых, ни толкущихся на тротуарах и нервно, болезненно дергающих головами голубей, ни стаю желтых валяющихся в пыли собак. Здесь они были чужаками, а чужаков город Н. ненавидел, но тогда еще опасался, потому что не мог знать, что может оказаться под курточкой у очередной развратно одетой девчонки. Помимо пистолета и ненависти.

Лето кончалось, позолоченная березовая листва шуршала на ветках, наливались, зрели гроздья морских рогатых мин-каштанов, страшных на вид, но совсем неопасных. Вышли на трассу бабки, разложив яблоки, помидоры и перец, ожидая останавливающихся в пыли дорогих черных машин с непрозрачными стеклами. И чему-то было суждено измениться.

Миг, который сделал Акселя Акселем, был обычным, добродушным, светлым и не способным изменить мир. Прошла еще одна ночь в объятиях друг друга, и еще один беззаботный день, и вечер был обычным, душным и вязким и ничем не запоминающимся.

- Пойдем со мной, - осторожно коснулась его девушка.

- Куда?

- Ты хотел знать…, опустив глаза, напряженно ответила она.

- Я знаю. Догадываюсь. Это не сложно.

- Ты боишься?

- Я не знаю, может, просто не хочу. Уже не хочу.

Она расстегнула цепочку, сняла гильзу-медальон, осторожно опустила на стол:

- Дверь, из-за которой нет возврата…

- Пошли, - не дал договорить Аксель. Страшная ее тайна манила и пугала его, он надеялся, что правда, как обычно, окажется банальнее, и проще, примитивнее, и все страхи – лишь детскими рассказами, от которых достаточно всего лишь укрыться с головой одеялом. А еще только Акселю она могла рассказать все. И только он смог бы выслушать ее молча.

В комнате, в дверном проеме покачивалась петля. Аксель хотел что-то сказать, но сознание выключилось, замолкло и уснуло.

- Сядь на диван. И смотри, - девушка говорила тихо, но в голосе ее слышалось возбуждение и дрожь. Если не хочешь – останови. Но... Тогда ты не поймешь.

Аксель молчал.

Девушка придвинула стульчик, детский стульчик, на котором маленький Аксель когда-то давно сидел за маленьким столиком, ел кашу и раскладывал кубики, собирая свой, наивный и смешной игрушечный город. Акселю захотелось остановить ее, сейчас, схватить, обнять, и пусть она лучше плачет у него на груди, чем... Или... То, о чем он догадывался, было куда кошмарнее, чем он мог себе представить.
Подружка его, щелкнув каблучками, взобралась на стульчик, и петля висела прямо перед ней. Она достала помаду и подкрасила губы. Веревка была толстой и гладкой. Аксель встал. Девушка просунула в петлю голову и легким движением затянула ее.

- Нельзя вернуться, - сказала она тихо. Аксель сделал шаг и она шагнула ему навстречу.

Стульчик отлетел в сторону, веревка натянулась и его любимая – этого слова Аксель испугался – повисла в петле. Она не сопротивлялась. Руки безвольно болтались и блаженная улыбка на ярких губах, отрешенная и сладострастная была странной и жуткой.

Аксель подбежал, подхватил ее на руки, приподнял и прижал к груди. Через секунду она обняла его за шею, тяжело дыша и дрожа всем телом.
- Может, отпустишь меня? – томно шепнула девушка.

- Дура…, - про себя обозвал ее Аксель.

Веревка была привязана распускающимся узлом. Стоило потянуть за другой конец, и Аксель выдохнул с облегчением, прижал девушку к себе крепко-крепко, донес и усадил в кресло.

- Ты … там не наигралась со смертью?

- Я не играю! – серьезно ответила она. Грудь ее высоко поднималась, и, похоже, вовсе не потому, что она повесилась минуту назад.
- Но…

- Почему ты меня не остановил раньше?

- Я…я тебе верил. Не думал, что…

- Остальное не важно. Я верила тебе – и большее не имеет смысла.
Целовалась она страстно и зло, по-прежнему тяжело и хрипло дыша, царапаясь и облизывая лакированные блестящие коготки.

- Так зачем ты играешь… - Акселю удалось на секунду отстраниться.

- Не играю! – зло бросила она в ответ. - Это не игра.

- Расскажи.

- Она – моя сестра. Мы слишком долго были вместе, чтобы не стать близкими.

- Кто?

- Но... Все не так просто.

- Но там ее…

- Там совсем не она.
Аксель недоуменно молчал.

- Когда смотришь ей в глаза – это страшно. Когда видишь вокруг – это... Это невозможно забыть. Особенно летом... Дышать… Сложно…Собаки… Мерзко... Если стать ей – тогда все проще. Иначе – забыть невозможно…

- Но как?..

- Красота. Надо найти красоту.

Полуприкрытые глаза девушки закатились, и остался лишь голос и неподвижная кукла, по-прежнему сидящая в кресле с петлей на шее. Перетянутая жилка пульсировала под тонкой прозрачной кожей, и Аксель видел, что она все еще с ним.

- В этом?

- В этом ее нет! – угрожающе рявкнула девушка. Придумай ее. Для себя. Тогда ты сможешь с ней жить. Но видеть другое лицо. Иначе… Ты останешься. Там!!! – сорвался пронзительный крик.

- Она – твоя сестра?

- Да. Она не страшная. Совсем нет. С ней… Спокойно. Страшно там! Там! – выкрикнула она, отгоняя рукой видения.

- А если я не хочу знать?

- Я тоже думала, что вернуться легко. Забыть легко. Тебе не противно касаться меня? Я прихожу к тебе из постелей тех, чьих лиц я не могу и вспомнить… Я шлюха…

- Разве это важно?

- Ты до сих пор не трахнул меня, хотя я здесь. Голая. Почему?

- Не знаю. Честно.

- Я пыталась забыть. Добавить новых лиц к… Тем... Чтобы запутаться. Но не могу.

Аксель взял девушку за руку.

- Я почти умерла... Там... Много раз... Много... И здесь тоже... И это – тоже я! – она схватила веревку и дернула ее вверх. Я мертва. Я не хочу, как там. Я могу сделать это красиво. И…сладко, - она сжала рукой грудь, и принялась ласкать себя. С достоинством умереть… Бред… Я могла сделать это тысячу раз... Только нельзя! Нельзя умереть с достоинством! Можно просто сдохнуть! И я умираю так, – она еще сильнее дернула веревку, - чтобы жить. Это уже во мне. И нельзя вернуться назад.

Тогда Аксель почти ничего не понял. Он слушал, держа девушку за руку, чувствуя, как колотится ее сердце, и молчал. Ответов на ее вопросы у Акселя не было. Они пришли потом, жуткие ответы на чудовищные вопросы, и вернуться назад было невозможно, нереально, и бесполезно. И сестра его любимой, бледная фарфоровая кукла, протянула холодную руку, чтобы вести его. Потому что других путей не осталось.

Там, в комнате, ночью, под скребущиеся о стены колючие побеги роз, под свист ветра в печной трубе, давно оставшейся без печи, и под поскуливание кого-то у соседского забора они смотрели в бездну вдвоем, крепко держась за руки. И бездна взглянула в них.

Тогда тоже было лето, но не такое, как сейчас, не клонящееся еще к осени, но все равно пыльное и душное. Только не радовало оно девчонку, худенькую и светловолосую, которой хотелось бегать по двору, играть в «классики» или прыгать с «резинкой». Только вместо этого мама запирала ее дома, и даже повернув в дверях ключ, дергала ее, проверяя, и старая рассохшаяся деревянная дверь поскрипывала и покрякивала замком. Вечером мама возвращалась, и, если повезет, разрешала выйти во двор: «хлеба купить и сразу же назад. И никуда не ходи! Никуда!» - эти слова она говорила так часто, что Иринка перебивала ее, порой огрызаясь: «Да знаю я, мам». Но почему никуда нельзя было уходить, понять она не могла. На улицах было малолюдно, прохожие были понуры и угрюмы, затравленно озирались по сторонам и часто, увидев нескольких идущих вместе людей, убегали, боязливо оглядываясь, во дворы и переулки. Да и в булочной не было привычного гомона, разговоров, пересудов. И хлеб был сер и черств, будто везли его издалека, или пекли вчера, и из него выветрился, улетучился аромат. Девочка клала на прилавок деньги, и грузная продавщица с обрюзгшим лицом небрежно кидала ей буханку.

Идти назад было жарко – мама не разрешала выходить в шортиках, которые так любила она, и всегда требовала надеть длинную серую и колючую юбку. Девчонка обижалась, кричала на маму, и даже плакала по ночам в подушку. Пока не увидела слез в уголках уставших и раскрасневшихся маминых глаз. Почему мама плакала? Она спрашивала ее, но мать лишь отмахивалась рукой, уходила в ванную комнату, и там долго и громко шумела вода. Огорчать маму не хотелось, и она, морщась, натягивала ужасную юбку, и старалась вернуться побыстрее, чтобы не видеть снова маминых слез.
Да и во дворе делать было особо нечего – подружки ее вдруг решили уехать, все и сразу. Первой уехала склочная и хулиганистая Олька. Притащила ей коробку с мячами, прыгалками и прочим своим богатством. «Уезжаем, а места в машине нет», - деловито объяснила она свой подарок. «Письма писать будешь? Вот адрес», - протянула сложенную бумажку, где знакомым почерком Олиной мамы-учительницы был выведен их новый адрес где-то на другом краю страны. «Это в Сибири»,- мечтательно говорила Олька. «Там снега столько. И лес! И за грибами ходить можно. Папа там работал, он знает». Отец Ольки приехал недавно, когда его никто не ждал, небритый, хмурый и злой. И не привез он привычных кедровых орехов и сушеной янтарной рыбы, и Олька не собрала на угощение подружек. Он заходил и к ним, о чем-то долго шептался на кухне с родителями. Звенели стопки, по которым он разливал водку, но о чем они говорили, Иринке не было слышно. А после его ухода мама долго рыдала на плече у отца.

Олька уехала через пару дней на старом «уазике». А перед этим отец ее, громко и непонятно ругаясь, бил у мусорки любимый Олькин сервиз с изящными чашечками, большую хрустальную люстру, новый цветной телевизор и что-то еще – девочка не стала смотреть что, и помчалась к маме.

- Мама, а зачем Олин отец бьет вещи? Почему не возьмут с собой?

- Они уезжают. Наверное, места нет.

- А почему бьет? Их можно продать!

- Они уезжают сегодня… - тихо всхлипнула мама.

Иринка так и не поняла, почему надо было бить новые и красивые вещи, ушла в комнату и тихо сожалела о сервизе и люстре, которые были такими красивыми. И если бы Олька отдала их, то она подарила бы все маме. Наверное, она бы обрадовалась и перестала плакать.

Потом уехали Мишка и Денис – два братишки, маленьких и смешных. Они были младше Иринки на четыре года, и ей иногда поручали следить за ними, чтобы эти сорванцы не набедокурили где-нибудь, да и сами остались целы. Они уезжали на большой, гремящей и пахнущей соляркой машине, в которую целый день грузили и складывали вещи, и их родители совали грузчикам толстые стопки денег.

- Куда все уезжают? – спрашивала Иринка маму, но та обычно отвечала:

- Не «куда», а «откуда», - и больше не говорила ничего, и это было непонятно.

- А Ленка тоже уедет?

- Собираются они, да.

- А мы?

- Спроси папу, - почему-то ответила мама, и снова ушла в ванную.

Папа приходил вечером, но он казался чужим и незнакомым – еще недавно он улыбался, шутил и даже показывал фокусы с колодой разноцветных карт. А теперь лицо его стало морщинистым и колючим от отросшей щетины, и это Иринке не нравилось. Не только бриться перестал он, даже футбол, который он смотрел с азартом, громко крича «Гоооол!!!», так что звякала посуда в серванте, не интересовал его.

- Папа, а мы тоже уедем? – девчушка устроилась рядом, разглядывая такие сильные и крепкие отцовские руки

- Да.

- А когда? И куда?

- Скоро, скоро. Надо еще закончить дела, - хмуро ответил отец.

- А куда? В Сибирь?

- Нет. К бабушке. В деревню. Это недалеко, и там тоже будет тепло. А в Сибири вечный снег.

- К твоей бабушке? Но она же ничего не видит! – Иришка вспомнила, как они гостили у бабушки, и ее везде приходилось водить за руку, или она ходила сама, осторожно стуча белой тонкой тростью по стенам. И жить у нее совсем не хотелось – дома не давали бегать, кричать и играть, и ее это злило.

- А больше некуда. Поживем, а там видно будет, - угрюмо ответил отец.

- Мама, мам, папа сказал, что мы тоже уедем. К слепой бабушке.

- Хорошо бы, - устало вздохнула мать.

- И чего хорошего? – про себя подумала Иришка. Там и играть не с кем – все село десяток домиков. Хотя и здеся меня никуда не выпускают. Скорей бы уже в школу, все веселее будет.

Обо всем этом думала она, возвращаясь домой с буханкой хлеба.
- Интересно, мама сегодня не будет плакать? Почему она всегда плачет? И не говорит мне. Наверное, это тайна. Какая-то очень плохая и грустная тайна…

- Ээээээ! Смотри! – вдруг закричал кто-то за спиной. Иришке стало страшно, и она помчалась домой.

- Только не оглядываться! Только не оглядываться! – твердила она шепотом, у самого подъезда не заметила лежащий в пыли камень, споткнулась и растянулась на асфальте.

- Что случилось? Что случилось? – не переставая квохтала мама, стоило Иринке переступить порог.

- Ничего, мама, я споткнулась и упала.

- Как? Почему? Смотри под ноги!

- Я просто бежала и не увидела камень. Да ничего, тут не страшно – уже завтра все засохнет, - серьезно осмотрев сбитые коленки и исцарапанные ладошки, заключила она.

- А хлеб продают?

- Да. А почему его могут не продавать? Вот он, только... Немного в пыли испачкался.

- Ничего, главное, что с тобой все в порядке. Все в порядке. Все в порядке, - повторяла мама.

Иришка вошла в комнату. Там сидела Ленка, заплаканная, и ее мать, с черным платком на голове.

- Ленка! – Иринка обрадовалась давно уже, дня три не виденной подружке. Ленке было четырнадцать, и она была очень серьезной, и, наверное, поэтому толстой и мягкой.

- Папку… - прохныкала она, и настроение у Иришки сразу стало тревожным и нехорошим.

- Папку… зарезали.

Иринка молчала. «Как – зарезали? Убили? Но ведь обычно режут разбойники. А разбойники бывают только в сказках про Али-Бабу и Алладина. Ну и еще раньше были – об этом говорили в школе. А сейчас откуда разбойники? Их же не бывает. Или все же бывают, и это они кричали вслед?» Ей стало страшно, и задрожали руки

- Разбойники зарезали? – но все в комнате уставились на нее, и Иришка резко раскраснелась и заплакала вместе со всеми.

- Звери… - зло бросил отец.

И это было совсем непонятно? Какие звери? Звери могут съесть или покусать. Ну еще иногда загрызть. Но у зверей ножей не бывает. Или она чего-то не понимает, и это какие-то другие звери? Страшные и злые, как львы или волки. И их боится мама и не выпускает ее на улицу и так переживает? Разве здесь, в городе, могут быть звери?

Иришке стало невыносимо стыдно, и она ушла в свою комнату подумать. Вскоре пришла Ленка, зареванная и всхлипывающая, села рядом.

- Почему? Почему? – тихо повторяла она.

Но что нужно говорить в таких случаях, Иришка не знала, и сказала только знакомое слово «соболезнования». Но это не помогло.

Вечером она долго и упорно смотрела в окна, в тайне надеясь увидеть страшных зверей с ножами, но за окном не было ничего, кроме обычной ночи, стрекота цикад и противного писка комара над ухом. Иришка побежала к маме:

- Мама, там нет никаких зверей. Не бойся.

Мама снова всхлипнула.

- Не плачь, мамочка, нету там никого, я смотрела. Это, наверное, разбойники, но их скоро поймает милиция, и их посадят.

Мать не ответила ничего, только гладила ее по голове, и Иришка чувствовала, как дергается ее рука.

На похороны Ленкиного отца ее не пустили.

Теперь она все чаще сидела дома, мама отпускала ее лишь за хлебом, и то раза два за неделю, когда ей становилось совсем грустно и скучно, и она часами сидела у окна, смотря в далекое голубое небо. И все еще не понимая, что происходит, и почему ей нельзя выйти во двор и играть там, как раньше.
Скоро ей должно было исполниться двенадцать. Точнее, послезавтра, и тогда, думала Иришка, мама поймет, что она уже взрослая, и не будет так переживать за нее. Но близость дня рождения не радовала – она уже успела залезть в антресоли – там всегда мама с папой прятали ее подарки. Но на этот раз там ничего не было. «Неужели ничего не подарят?», – думала она, по привычке уже сидя у окна. Но тут во двор въехала машина, и какие-то люди вытащили из нее носилки, накрытые белой простыней. И на ней краснело несколько пятен.
- Кровь! – испугалась Иришка. – Значит, под простыней мертвец! Но мертвецов не стоит бояться, они не кусаются, - так говорил пират в одной книжке. Его кто-то убил! Разбойники? Но их же нет? Или все же есть, и мама с папой их видели, поэтому и не поверили ей?
Во двор высыпали люди, и тетя Гала, грузная и морщинистая, в потертом, в цветочек, халате, вдруг упала на землю, заголосила, покатилась по пыли и затихла. Иришка осторожно открыла дверь в подъезд, осмотрелась – на лестничной клетке никого не было. Тихо повернула ключ в замке и тоже спустилась во двор. Над тетей Галой столпились люди, кто-то кричал: «Разойдитесь». Лежащий на носилках убитый остался один. «Если тетя Гала плачет, значит это… - думала Иришка. – Значит это ее муж! Неужели дядю Валеру убили? Этого не может быть! Он такой сильный! Он даже на войне был! И живой пришел! Так не бывает!»

- Вот ведь судьба: Афган прошел, а на базаре застрелили. Уроды.

- Валерку что ли?

- Да. И ведь искать никто не будет, сволочей этих. Как земля носит!

Иринка обомлела. «Значит, и правда дядю Валеру убили! Застрелили! Но ведь? И почему их не будут искать? Неужели их не накажут?»

Мама увидела ее, подбежала:

- Зачем ты вышла? Видишь, что делается! Валерку средь бела дня расстреляли! Сиди дома! А вдруг…»

- Умерла она, - снова заговорили в толпе.

- Галка что ли?

- Да. Сердце. Скорую звоните.

- Вот ведь как…

- Кто бы мог подумать.

- И не осталось у них никого, даже похоронить по-людски некому.

- Валить надо.

- Да было б куда и на что. Глянь, что деется-то!

- Мама, а что, тетя Гала тоже умерла? Почему? – едва слышно спросила Иришка.

- Домой ступай! – грозно цыкнула мать. Сейчас же.

Дома было неуютно. Казалось, что там, на улице кто-то кричит и стонет, но это просто гудела растревоженная толпа во дворе. Иришка думала о том, который сказал: «валить надо», пытаясь понять, что нужно делать. В кино так иногда говорили, когда надо кого-то убить. Но кого? Тех, кто застрелил дядю Валеру? Или же это слово значит что-то другое? Уезжать? Поэтому все и уезжают! Они спасаются! А мы не можем! – вдруг поняла Иришка. Нам надо еще ждать.

Вечером пришли соседи, снова собрались на кухне, ели, пили, говорили вполголоса, поминали убитых – как подслушала Иришка, в соседних дворах тоже убивали. Кого-то застрелили, кого-то зарезали, кого-то забили до смерти. «Наверное, это ужасно больно – когда бьют, пока не умрешь», - вздрагивая, думала она. «А ведь ему, кажется, Сергеем его назвали, всего шестнадцать было – почти как мне через четыре года». Страх медленно проникал в нее.

На свой день рождения не застала Иришка ни привычной, хлопотной, но приятной суеты, ни белого воздушного торта, который обычно пекла ее мама, ни свечек, которые она обожала задувать, смеясь. День был обычным, самым обычным, тоскливым и грустным, тянувшимся у окна очень долго. Особенно, когда ты в доме одна. Иришка хотела попросить у мамы собаку – какую-нибудь маленькую пушистую собаку, чтобы не было так скучно, но потом подумала, что с ней надо выходить гулять, и мама не согласится, и вновь расстроилась. И пошла рыться в коробке с Олькиными игрушками, нашла там старый, обтертый пистонный пистолет с треснувшим дулом. Он был угловатый и неудобный, она взяла его двумя руками, стала перед зеркалом. Ей не понравилось, она забросила пистолет обратно в коробку и снова устроилась у окна. На балкон выходить она не любила – почему-то казалось, что тонкое ограждение вдруг сломается, и она полетит вниз и разобьется.

К вечеру погас свет, пришла мама, стучала в дверь, но Иришка не открыла до тех пор, пока мама не назвала ее имя – на лестничной площадке было сумрачно, и в глазок не разглядеть лица.

- Молодец, - похвалила ее мать, только зайдя в комнату.
Вскоре пришел отец, привычно уже угрюмый. Поставил на стол водку, раскрутил сверток нарезанной тонкими ломтиками колбасы, бордовой, с белыми крапинками, и выложил несколько надутых и обсыпанных сахарной пудрой булочек.

Это явно был самый худший ее день рождения. Все сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга, булочки не лезли в горло, коптила и противно воняла керосиновая лампа, и не было подарков.

- Скажи ей, - немного заплетающимся языком начал отец.

- Вот ты почти уже взрослая…- отозвалась мама, но не похоже было, что она этому рада.
- Прости нас, мы ничего не подарили тебе, но, когда уедем… - мама не договорила и разрыдалась.

- Не плачь, мамочка! – подскочила Иришка, забыв и о неудавшемся дне рождения, и всем остальном. Лучшим подарком для нее стала бы мамина улыбка, и чтобы все, все и всё вокруг стало таким, каким было раньше.

- Еще деньги отдадут мне, дочка, и уедем, обещаю, - заверил ее отец. Но почему-то она не поверила.

- Если вдруг… что-то со мной случится, деньги в диване, за спинкой, - пролепетал он, едва шевеля губами. Отдайте их все, пусть вас отвезут… - он назвал село, - там уже бабку найдете.

- Все…будет…хорошо, - вышло это у Иришки совсем не ободряюще.

Ночью не спалось.

- Что же происходит? – думала она, и не находила ответа. Пока понятно было немного – вокруг страшно. Опасно. И бродит смерть. Ей представилась идущая по улице смерть, такая, какой ее нарисовали в книге сказок – в балахоне и с косой. Но все это было в сказках. Если бы и зло оставалось только там. Но она уже почти взрослая, и должна понять, почему все стало так. Стало неправильно.

А потом заболела мама. Наверное, нужно было позвать врачей, но мама не хотела их видеть. Она спала долго, почти до обеда, устало вставала с постели, делала что-то на кухне, и снова ложилась, глядя куда-то в ковер. Иришка пыталась разглядеть, что мама увидела там, но ничего странного в прихотливых узорах не находила. На улицу ее по-прежнему не выпускали, еду приносил отец, раздраженно клал в дребезжащий холодильник, и ничего не говорил. Лето, только начавшись, как-то быстро расцвело, вспыхнуло, и теперь катилось к осени. Иришка давно слышала от мамы и от других взрослых, что с возрастом время идет быстрее, и не верила им. Но это было правдой. Наверное, она тоже стала старше. Неужели, когда ей будет двадцать, лето закончится еще быстрее? Она уже точно знала, что разбойники ходят по улицам, и что их не увидишь в окно. Во дворе похоронили еще нескольких соседей, почти все разъехались, и в их квартирах поселились другие – лиц их Иришка не видела, и не хотела, только слышала за стенами порой громкие крики, глухие удары и грохот.

- Что они там делают? – думала она по ночам, когда шум не давал ей уснуть. Может быть, они наказывают своих детей? Дети тоже появились во дворе – но это были неправильные дети – они дрались, кидались камнями в ругающих их старушек и ничего не хотели слушать. Наверное, именно за это наказывали их по ночам. А еще по ночам стреляли. Где-то далеко, и звуки эти были совсем не похожи на выстрелы в кино, эти совсем нестрашные уханья новогодних хлопушек. Поначалу Иринка думала, что это просто кто-то стучит по большой железке, но папа сказал, что это автомат. Но она почему-то не боялась.
Вскоре мама перестала вставать совсем, Иришка крутилась на кухне – это хоть немного отвлекало ее – запах еды был домашним и добрым, почти таким же, как раньше. Если бы все могло вернуться... Мама порой гладила ее по волосам и хвалила, но это было как-то не по-настоящему, словно она обманывала ее в чем-то важном.

Вечером не пришел папа. Они ждали его, пока на улице не стемнело, но он не пришел. Мама попыталась встать. Иришка видела, что ей было очень больно. Наверное, из-за болезни. Мама медленно дошла до окна, охая и тяжело дыша. Иринка подвинула ей стул, и они вместе смотрели за покрытое пылью стекло. Но на улице никого не было.

- Ложись спать, - сказала мама, и голос ее был неживым.

- Я с тобой, мамочка.

- Ложись спать, - еще раз ответила мать, резко, раздраженно и грубо.

Иришка испуганно отстранилась – это говорила совсем не ее мама, добрая и ласковая.

- Прости, прости, прости меня… - вдруг мама разрыдалась, не стараясь уже скрывать это.

- Что происходит? Мама, что с тобой? Мама, мама…, - без умолку твердила Иришка.

- Война... Будет война.

Война? Слово, которое было Иришке знакомым, но давно позабытым, оставшимся в книжках с нарисованными танками и шеренгами красноармейцев, на школьных уроках и в бессчетных приключениях самых разных любимых ее героев. Еще война была очень давно, и на ней был ее дедушка. Только он давно уже умер, еще до того, как Иришка родилась – об этом говорила мама. Вроде бы еще где-то была война – об этом говорили в школе, но где – вспомнить не получилось. Но сейчас войны быть не могло – Иришка знала это, и упрямо старалась понять, почему мама говорит, что война будет. Но ответов не было.
- А папа? Он…, - но мама договорить не дала, прикрыв рот сухой и горячей ладонью.

Они просидели до утра, но отец так и не вернулся. С рассветом Иришка ушла спать – она уже засыпала несколько раз за ночь, и едва не упала со стула. Спать днем она не любила – после этого всегда оставался противный привкус во рту и, казалось, что день съеживается, исчезает, и утро превращается в ночь.
Вечер оказался ветреным и грязным. Поднимались над городом тучи, но не пахло привычно дождем – сыро и пряно, ветер нес лишь колючую противную пыль.

- Мамочка, у нас хлеба нет. Я схожу в магазин? – заговорила Иришка.

- Нет, милая, сиди дома, я сама схожу. Завтра. Поешь без хлеба пока.

- А ты?

- Я не хочу, - ответила мать.

Через два дня в холодильнике и шкафчике ничего не осталось. Мама пыталась выйти, смогла дойти лишь до двери, едва не упав.

- Мама, давай я схожу. Ты болеешь, - держа маму за руку, наседала Иришка.
Мама сдалась не сразу, долго отнекиваясь.
- Только бегом – туда и назад. И никуда, никуда не уходи. Прошу тебя – никуда.

Иришка оделась, натянула противную длинную юбку, в которой всегда было жарко, и мама заставила надеть неудобную, тугую косынку - раньше она надевала ее только когда они все, вместе с папой, ходили гулять – чтобы солнце не напекло голову.

- Мама, там же нет солнца. Не хочу, не люблю ее.

- Так надо, - строго ответила мама.

Иришка выскочила на улицу, осмотрелась – ничего страшного не было. Все как обычно. Только знакомых во дворе никого. Сунула руку в карман – проверила, на месте ли деньги. И быстро пошла в магазин. Никакой войны не было, никто не стрелял, не взрывались на улицах бомбы, и солдат тоже не было. Мама, наверное, ошиблась, она просто боится за папу. Скорее всего. Войн не может быть. Они все закончились.
Магазин оказался закрыт.
- Там, за поворотом есть еще один. Если пойти быстро, то мама не догадается, и не будет переживать.

Продавщица в магазине была страшной и злой, словно Баба-Яга, только молодая. Разговаривала она резко, так же резко кидала на прилавок покупки, выхватила деньги у Иришки из рук, пересчитала их узловатыми пальцами, и рыкнула:

- Пошла отсюда.

Иришка испуганно подхватила сетку-авоську с едой и выскочила за дверь. Теперь – домой.

- Смотри, какая! – машина остановилась, вылетев на тротуар и взвизгнув тормозами, едва не ударив Иришку по ногам. Номера на бампере не было.

- Машенька несет пирожки бабушке? – ехидно заговорил другой голос.

Иришка затравленно озиралась. Бежать назад – это слишком далеко от дома, проскочить между машиной и забором, потом за гаражи, через колючие, седые от пыли кусты…

Окно в машине, непрозрачное и замызганное, опустилось.

- Поехали, покатаемся, Машенька. Ишь, вырядилась.

- Я не…, - хотела было ответить она, пока не поймала на себе взгляд злобных глаз на небритом, грубом лице.

- Разбойники! – поняла она, отбросила покупки, шмыгнула намеченным уже путем и помчалась домой.

- Держи шлюху, - крикнул кто-то вслед, хлопнула дверь машины, взревел мотор. Иришка не оборачивалась. Проклятая юбка мешала бежать. Если бы успеть – там, за углом, меж гаражами есть узкая щель – можно проскочить, срезать угол – и до двора уже пара шагов.

Кто-то бежал следом, что-то орал, но она не понимала, что и кому. Запуталась в ненавистной юбке, едва удержала равновесие, побежала дальше. Сигналила машина, где-то совсем близко. «Не догонят», - подумала Иринка, запнулась, и полетела на тротуар. Через мгновение кто-то схватил ее за волосы.

- Отбегалась, сука.

Грубая, шершавая рука схватила ее за шею, и поволокла в машину. Бешено колотилось сердце, и ни о чем не получалось думать. Другой втащил ее на заднее сиденье, следом сел кто-то еще. Иришке было жутко, страх схватил ее, не давая двинуться, дышала она судорожно, хватая ртом пропахший бензином и потом воздух.

- Чего бегаешь, блядь! – один из сидящих рядом снова сдавил ей шею, и потемнело в глазах.

- Отбегалась, - злорадно хихикнул второй и задрал ей юбку.

Страх перемешался со смущением и стыдом, и Иришка сидела, едва дыша, чувствуя, как дрожат, дергаются руки.

Взревел мотор, машина сорвалась с места, авоська с хлебом и макаронами осталась лежать на тротуаре.

Когда машина остановилась, не ней уже не осталось одежды. Ее тискали, щипали, тыкали пальцами под ребра, но Иришка по-прежнему упрямо смотрела перед собой, в лобовое тонированное стекло. Больше ничего сделать не получалось. И видеть ничего, кроме оранжево-красного солнца над домами не хотелось.
Ее выволокли на улицу.

- А ей нравится! Смотри – не сопротивляется совсем, - гоготали похитители.

- Пошла, Маша, будешь наша! – один из них накрутил волосы на кулак и пихнул ее коленом.

Дом был заброшен. Недавно, судя по свежим еще обоям, висящим на стенах покосившимся картинам и разбросанным повсюду книгам и осколкам фарфоровых чашек.

- Почти как у Ольки, - вдруг подумалось Иришке.

Ее пнули под коленки, и она упала на пол, прямо на керамические осколки. Вдруг стало нестерпимо больно, и она завизжала.

- Орет, шлюха.

- Рот закрой! – злобно сказал один из бандитов, доставая большой нож.

Только теперь она рассмотрела их. Их было трое, почти одинаковых, лет двадцати, может, чуть меньше. И надеяться было не на что.

Один из них снова поднял ее за волосы, поставил на колени. По щекам ее потекли слезы. Ей не хотелось плакать – и это было странно, слезы текли сами, словно капли дождя, стекали по щекам, капали на пол и шариками катались по истоптанным пыльным доскам.

- Рот открой, блядь, - рыкнул бандит с ножом.

Иришка не подчинилась, опустила глаза в пол, пересчитывая разноцветные осколки.

- Рот открой! – снова рявкнул бандит, и ударил ее по лицу, голова мотнулась в сторону, и показалось, что волосы вот-вот оторвутся вместе с кожей.

- Веди себя прилично, Машка, - злорадно ухмыльнулся бандит, проводя лезвием ножа по шее. И это прикосновение словно разбудило ее. Сознание вдруг заработало снова, и Иришка почувствовала себя очень, очень взрослой.
- А теперь покажи, что умеешь, - расстегивая ремень, хохотнул третий, самый высокий и худой, с костлявым, как у мертвеца, лицом.

Насиловали ее долго, на усыпанном осколками полу, на старом, выцветшем диване с торчащими буграми пружин, на журнальном хромом столике. Поначалу ей было больно, но очень скоро боль растворилась в ней, и Иришка безразлично смотрела в покрытый ржавыми разводами потолок или считала аляпистые цветочки на диванной обивке. И что-то еще, что-то незнакомое появилось внутри, только понять – что, не получалось.

- Она сдохла что ли?

- Да прям, - огрызнулся владелец ножа, коренастый, небритый, с круглой башкой и узкими прорезями глазок, и ткнул клинком в бедро девчонки. Иришка вскрикнула. Бандиты расхохотались.

- А ну еще, еще давай, - подал голос третий, молчаливый, длинноволосый, с темными кругами под глазами. Нож дай!

Он водил лезвием медленно, надавливая все сильнее, и это было нестерпимо, невыносимо больно. Иринка попыталась сжаться, скатиться с дивана на пол. Но ее снова схватили за волосы, кто-то врезал с размаху в живот, и она обмякла, хватая ртом воздух.

- И вот так! – входя в раж выкрикнул бандит с мертвецким лицом, полоснув ее по другой ноге. Брызнула кровь, потекла яркими полосками по бледной, запачканной коже.

- Что, Машка, нравится? – ударил он снова.
Кричать больше не получалось, только тихо хрипеть, но и это не помогало.

- Видишь нас? Видишь? – кругломордый надавил ей на глаз, раздвинул веки.

- Смотри, смотри, больше никого не увидишь, - злорадствовал длинноволосый, нацеливая острие ножа.
Иришка дернулась изо всех сил, выгнулась, спихнула с лица мерзкую лапу красномордого, извернулась, грохнулась на пол.

- Сука рыпается.

- Бля, посмотри, - длинноволосый демонстративно отставил ногу. На штанине, от самого колена, темнел бурый мазок.

- Сука! Сука! – орал он, пиная девочку ногами.

«Если бы можно было захотеть и умереть. Чтобы все кончилось. Если бы». Только ничего не получалось. «Мама. Мама меня ждет. Ей плохо. И больно», - непонятно откуда послышались голоса в голове.

Кругломордый рванул ее за волосы, поставил на ноги.

- Машшшшшка, - прошипел кто-то, но кто – она уже не видела. И ударил ее ножом. С оттягом. От самой шеи вниз, к сердцу. Она услышала, как клинок застучал по ребрам, и накатила темнота. «Я умираю…» - додумать Иришка не успела.

Но боль вырвала ее из темноты, вернула назад, к ненавистным голосам. Они все еще были здесь. И она все еще была жива. Она чувствовала, как течет по груди и животу липкая горячая кровь. И ненависть чувствовала она. Беснующуюся, чудовищную ненависть. И от ненависти – не от слез, захлебывалась она сейчас.

- Кончай ее! – сквозь грохот в ушах донеслась фраза. Кто-то наступил ей на голову, острие ножа коснулось шеи. «…», – и снова настала тьма. Глубокая и спокойная.

Она попыталась открыть глаза. Только ничего не видно. Слышно лишь невнятный гул, словно где-то далеко шумит равномерно мотор. Жутко больно дышать – с каждым вдохом в грудь вонзаются тысячи обжигающих игл. «Я…умерла?» - подумала Иришка. «Наверное, да... Тогда почему так больно?» Она пошевелила пальцами, боль отдалась в голове. Под руками было что-то острое и твердое. «Будто разбили…», - и вспомнила усыпанный осколками пол в заброшенном доме. И то, что было потом. «Значит, я не умерла, и… ничего не кончилось?», – девочка с ужасом попыталась сжаться, свернуться, спрятаться, но только новая волна дикой боли взорвалась изнутри. «Почему ничего не видно?» Она вспомнила и ухмыляющиеся рожи насильников… «Неужели… Я ослепла? Они…»

Иришка коснулась лица. Под пальцами было сухое, и шершавое. Прикоснулась к глазам. Не больно. Совсем не больно. Чуть надавила. Вспыхнула искра света. Она провела по лицу, быстро, грубо, вскрикнула глухо, и тут же зажала себе рот. Гул вокруг стих, рассыпался. И из ослепляющего белого света выплыл обшарпанный потолок. Она закрыла глаза - запекшаяся кровь резала веки. «Почему они…ушли? Меня ждет мама! Она волнуется. Сколько меня не было? Сколько…я лежу здесь?»

Подняться на ноги было очень сложно. Они не слушались, разъезжались, в бок, в грудь снова вонзались лезвия, жгло изъеденные глаза. Наконец она доползла до дивана, и цепляясь за ветхую изорванную обивку, надутый, болтающийся на одной целой петле валик, встала. По боку текла теплая струйка, вниз, по бедру и что-то капало на пол едва слышно. Иришка облизала пальцы – губы были горячими и жесткими, стерла, сорвала с ресниц кровяные песчинки. И, прищурившись, осмотрелась. Никого не было. Только туча мух носилась в воздухе, ползала, толклась на потолке, гудя. «Хочу домой», - прошептала она сама себе, осторожно шагнула, отпустив диван, и упала. Снова встала, снова попыталась пройти. Кружилась голова, поворачивались, отдаляясь, стены, будто дразня. Но теперь первый шаг удался. И второй. Левая рука липла к обнаженному телу. «Кровь», - взглянула она мокрые пальцы. «Надо перевязать рану», - серьезно и снова вслух произнесла Иришка и осмотрелась. В комнате, кроме стола и дивана ничего не было. Валялись на полу пустые пыльные бутылки, скомканные пластиковые пакеты и изорванные книги. Ее одежды не видно. «Забрали с собой, зачем им?»
Задыхаясь, добралась она до выбитой вместе с косяком двери. В соседней комнате – кухне сиротливо белела оббитая плита с черной, обугленной сковородой на решетке, ютились на полке облезлые баночки. Несколько стульев громоздились в куче, растопырив торчащие во все стороны ножки. И на выбитом окне болталась, уцепившись углом за карниз, линялая занавеска.

Иришка дернула ее, карниз сорвался, ударил о плиту, громыхнул, брызнули острые эмалевые чешуйки. «Надо разорвать ее», - но занавеска не поддавалась. Иринка попробовала пилить жесткий подшитый край осколком стекла, но и это не помогло. А красная блестящая лужица на полу росла. Девочка собралась с силами, дернула неподатливую ткань, но она так и не порвалась, только помутилось в глазах и бешено запрыгало в груди сердце. «Когда папа брился, он заклеивал ранки кусочками бумаги», – вдруг вспомнила она, поползла, не вставая, в соседнюю комнату, вырвала из книги охапку страниц, разгладила, прижала к боку. Бумага быстро промокла, и она приложила еще один лист. А потом еще. Кровь перестала течь, только горело и дергало в ране.

Ночь приближалась, низкое солнце влезло в окна, окрасив оранжевым стены. Иришка обернулась в штору, но она мешала ходить, путаясь в ногах и царапаясь металлическими поржавевшими кольцами. «Может, здесь есть еще что-то», - осторожно заглянула она в другую, темную комнату. Свет пробивался только через узкие щели в заколоченном досками окне, рассекал обои, огромный шкаф и разбивался о блестящие спинки железной кровати. Но шкаф был пуст. Девочка выбралась на крыльцо.
Дом стоял где-то на окраине, шумели вдали деревья, и ветер был свеж и чист. Он сдул запах пыли и крови. «Попрошу папу, чтобы мы уехали завтра», – сказала она ветру, и он унес ее слова в подползающие неслышно сумерки.

Но как попасть домой, куда идти? У решетчатого забора поднималась вялая, пропыленная крапива вперемешку с поникшей малиной. Вдоль дорожки цвели чахлые, редкие бархатцы, и покосившаяся собачья будка торчала из травы у калитки. «Надо, когда потемнеет», - подумала Иришка и вернулась в дом. Ее тело еще не хотело слушаться ее полностью, и ноги заплетались. У двери в кухню из-под мусора торчал пыльный синий лоскут. Она потянула за него и вытащила старую клетчатую рубашку, облепленную рыжей кошачьей шерстью. Отряхнула мусор, расправила – на спине ткань расползлась, изодранная кошачьими когтями до тонкой прозрачной марли. «Но одеть можно», - подумала Иринка, и осторожно сунула руку в рукав. Рубашка была длинной, почти до колен, и это было удобно. Она неуклюже подвернула рукава, села на диван, и задремала, будто и ничего не произошло этим утром.

Ночь пришла внезапно, девочка лишь не секунду прикрыла глаза, а когда открыла – дом наполнился тьмой. Иришка, озираясь, вышла на улицу. «Пора идти в город, а дальше посмотрим», - надеялась она. Боль грызла грудь, и через каждый десяток шагов надо было останавливаться, чтобы не закружились в угрожающем хороводе деревья. Она миновала один переулок, второй, свернула на широкую улицу. Не горел в окнах свет, не светили редкие, скрипящие на столбах, фонари. И никого не было, только где-то далеко подвывала собака. И было страшно. Пронеслась мимо машина, с погашенными фарами, и Иришка прижалась к столбу, попыталась врасти в него, и в первом же проулке свернула во дворы.

«Здесь мы гуляли с папой», - вспомнила она, глядя на закрытый, с выбитыми витринами магазин. «Или не здесь?», - но других путей все равно не было.

Время текло быстро, вращались на гранитной сфере неба созвездия в бесконечном своем пути. Мчалась за край земли зубчатая железная корона Кассиопеи, низко, цепляя антенны, мелькнул невидимый за домами Орион, опрокинулся ковш Большой Медведицы, плеснув масла в не разгоревшееся еще пламя восхода. С неба смотрел кто-то, и одним глазом его была прибитая к куполу Полярная мерцающая звезда, а вторым – прищуренный серп луны.

Иришка вышла к центру, Каждый шаг был все больнее, голова тяжелела, хотелось лечь прямо на холодную землю и уснуть. Если получится. До дома оставалось еще несколько бесконечных кварталов по полным шорохов и скрипов дворам, через открытые пугающие улицы, мимо угрюмых и молчаливых подъездов. И еще – несколько тысяч шагов, каждый из которых забирал каплю сил.

«Что скажет мама?» - думала Иришка, кутаясь в старую кошачью подстилку – рубашку. «Она будет плакать долго. И я не смогу ничего…сделать». В родном Иришкином дворе было темно и тихо. Очень темно, и слишком тихо. Она дошла, дошла из последних сил, и на небо на востоке уже светлело. Розовая побелка на стене пачкала руки, забивалась под ногти, осыпалась и лезла в глаза. Через каждые три шага Иришка опиралась на стену и пыталась найти в себе силы еще на три шага. А потом еще. Пока не вцепилась в знакомые зеленые перила в своем подъезде, и не опустилась, хрипя, на гладкие холодные ступени. Идти по лестнице было невыносимо больно, и она поползла по ней, хватаясь правой рукой за металлические прутья и подтягиваясь. Первый этаж. Площадка перед вторым, выщербленная и залитая краской. Второй этаж. Бывшая Олькина дверь, покрытая желтым, солнечным лаком, теперь оббитая и серая. И еще немножко. Иришка чувствовала, как выбралась из-под бумажных листков горячая струйка и снова побежала по боку, впитываясь в старую ткань.

Дверь в квартиру была открыта. «Меня ждут!» - обрадовано подумала Иришка. Но только темно и тихо было за дверью. Она встала, держась за дверную ручку, и вошла в квартиру.

Ее не ждали. На полу валялись раскиданные вещи, знакомые уже осколки стекла. И запах был знаком. Но это был вовсе не запах дома.

«Они… уехали?» - испуганно подумала Иришка? «Без меня?» Неужели она осталась совсем одна? «Мама не бросила бы меня? А может… она знает? И думает, что меня убили? Испугалась и уехала? Нет, нет! Она не могла меня бросить!» - лихорадочно прыгали мысли. На полу в прихожей валялся кухонный нож, самый большой и острый, который был у них. Мама его не любила, говорила, что он слишком страшный и доставала иногда, чтобы разделать мясо на котлеты. Иришка подняла нож, сжала деревянную рукоятку обеими руками. Снова обожгло, запекло в груди, куда сильнее прежнего. Перед глазами замельтешили сверкающие серебряные мошки. «А если…», - но мысль была настолько страшной, что она даже не смогла подумать ее дальше. Иришка щелкнула выключателем. Свет загорелся. В доме царил погром. Сервант с любимым маминым хрусталем стоял с распахнутыми дверцами, и на ковре лежали горы блестящих кусков. Диван был распорот и из его утробы торчали дрожащие пружины, унизанные клочьями ваты. Кто-то сорвал со стен фотографии, сбросил с окон цветы, сдернул ажурные тюлевые занавеси. «Что случилось?» - думала Иришка, пытаясь устоять на трясущихся ногах.

В кухне громоздилась на клетчатом желто-зеленом полу посуда, выброшенная из шкафов, засыпанная вытряхнутой из разбитой банки остатками муки и сушеными мамиными травами для чая. И на брошенном в раковину полотенце темнели бурые пятна. Иришка долго не могла разобраться, что стучит у нее в голове, пока не поняла, что это ее зубы.

Она толкнула прикрытую дверь. Мама сидела в кресле, только как-то странно, свесив голову набок, на лбу ее темнело пятно, и тонкая красная струйка из угла губ все еще не засохла. На полу лежал папа. Только... Только голова его, с слипшимися в засохшей крови волосами, белыми тусклыми глазами смотрела с его груди. И пахло смертью и кровью. Почти как там, в заброшенном доме вчера. Нож выпал у Иришки из рук, вонзился в ногу. Она попыталась вдохнуть, но не смогла, согнулась, упала на пол, зажмурилась, уткнулась лицом в паркет, и закричала, гулко и жутко. Отозвался гудением подъезд, но никто не вышел, не щелкнули замки, не хлопнули двери. Будто вымер он, вымер дом, и весь город стал вдруг мертвым, и только машины, набитые небритыми страшными лицами, еще оставались в нем.
Неожиданно пришли силы. Новая рана на ноге не болела, огонь внутри угас, и боль кончилась. «Они придут... За ней!!!» - Иришка поднялась, и это получилось очень легко. Не открывая глаз, нащупала на полу нож, выскочила за дверь. «Надо бежать! Но куда? Хорошо, что прошла боль, теперь не придется держаться за стенку. Деньги! В диване, папа говорил. Потом на вокзал. Купить билет на автобус. И уехать к бабке. Надо сказать ей!», - Иришка выдыхала резко, и воздух резал горло изнутри, затхлый, пропитанный металлом воздух. Но и это было совсем не больно. «Надо зайти внутрь», - Иришка толкнула дверь. Пахло сырой сталью. Она сжала нож, выставила его перед собой, прикрыла другой рукой глаза и шагнула через порог. Пять шагов до дивана. Не дышать! Она пошарила за вывороченной спинкой. Ничего. Открыла глаза, наклонилась. Кровь текла по ногам. Ткнула ножом в изрезанную уже мешковину. Ничего. Денег не было.

«Они… Они хотели деньги!» - поняла она. «Они…пытали… и забрали». Идти было некуда. «А если они вернутся! Сейчас!» - Иришка поскользнулась в прихожей, хотя пол был сух, в который раз упала, вскочила, подхватила на бегу вылетевший из рук нож. «Надо спрятаться!» - прыгало, металось, дрожало внутри. Спускаться было легко.
На улице светало. «Куда? За гаражи? Там ее находили даже дети. На дерево? Там тоже найдут». Все сильнее грохочет внутри, все ярче мелькают серебряные мошки. «В подвал!» - заметила Иришка открытую дверь. «Если соседи найдут, то поругают. И потом спрячут ее снова». Она забежала в подвал. Коридор с дверями был бесконечным. С каждым шагом появлялись все новые и новые двери в кирпичных, нештукатуреных стенах. Она дергала их, но они не открывались. Потом двери кончились и только стены, без окон и окошек тянулись во тьму. Иришка коснулась кирпичей, они расступились, и девочка полетела в пуховые черные облака.

День не принес ничего нового, кроме извечного птичьего гомона, равнодушного неба и тщетной надежды. Медленно полз по стенам подвала светлый квадрат с черным крестом, постепенно вырастая и расплываясь.
«Пожар!» - подумала Иришка, глядя на тень оконной решетки. Горело все вокруг, горело ее тело, горело внутри. «Ночью должно погаснуть», – сказала она кому-то, положила нож под щеку. «Машшшшка!» - прошипел рыжий кот в синей рубашке, она полоснула его ножом, кошачья голова покатилась по тротуару, и из глаз ее били лучи света. «Деньги возьми! Возьми деньги!» - рычал красномордый, расстегивая штаны. Мухи бились внутри головы, стучали в стекла глаз и гудели: «Сууууууууууука». Она снова ползла по коридору, дергала двери, но за ними были только коробки с гигантскими куклами, таращащими пустые глазницы и пыльные книги. «Солнце сядет, будет выход», - было размашисто, непонятно написано на булках хлеба в магазинной витрине. Продавщица – Баба-Яга швырнула ей жменю золотых монет, но от прикосновений они растаяли с серебристым дымком. Лестница была бесконечной, она росла, извивалась, сплеталась в кольца, и только когда погасли последние лучи солнца, уткнулась в покачивающуюся на скрипящих петлях калитку. Она прошла ее, и калитка захлопнулась, пустила корни в кирпичную стену, вросла, слилась с ней и через секунду исчезла.

Иришка выбралась из подвала. «Куда идти? Где она? Зачем?» - ответов не было. Шла от дерева к дереву, от стены к стене, все еще стискивая нож, падала, ползла, звала кого-то, грозила, выкрикивала в звездное небо мат, снова вставала и шла. Улица кончилась, началась другая, кто-то окликнул ее, кто-то огромный и злобный, и она затаилась под кустами, пока тварь не протопала мимо. Пахло ночными цветами, кровью, тленом и смертью, тошнотворно-сладко. Внутри нее. Снова ворота, калитки, заборы – колючие плети роз, острые металлические штыри, неистовствующие на цепях псы. Иришка вдохнула ночь, воздух застрял в горле, и она повалилась на землю. Звякнул о калитку нож. Зашлась в лае собачонка, дребезжа покореженной миской.

- Кто там еще? Цыц! – донесся глухой старческий голос. Цыц!

Собачонка не унималась.

Старик толкнул в сердцах будку, цыкнул на еще раз, собака замотала лохматым, свалявшимся хвостом, но так и не замолкла. Дед дошел до калитки, глянул в щель – никого не было.

- Кто там?

В ответ тишина

- Цыц, мать твою! – каркнул он на шавку.

- Мама, я иду… - донеслось из-за забора едва слышно.

- Есть там кто? – буркнул старик больше для порядка, чем надеясь на ответ.

Снова никто не ответил.

- Что за…, - но кто-то за калиткой стукнул ручкой, потом донесся шорох и что-то грузно плюхнуло.

- Вот те новость… - только и смог сказать дед, глядя на лежащую на земле полуодетую девочку, попытался ее поднять, коснулся плеча. Она застонала, задергалась, вырываясь. Дед чиркнул спичкой, увидел пропитавшуюся кровью, прилипшую к телу рубашку, закачал головой, запричитал:

- Кто ж тебя, любезную-то так? Сейчас, сейчас, только найду, как в дом тебя занести-то. Цыц! – и погрозил кулаком замолчавшей уже собачонке.

Иришка очнулась в незнакомом месте, осмотрелась, пробежала глазами по выбеленной комнате с развешенными по стенам вышивками, попыталась встать.

- Лежи, лежи, - донесся хриплый голос и кто-то коснулся плеча узловатой сухой рукой.

- Мне надо… надо… - слова застревали, вязли внутри, не хотели проговариваться.

- Тебе лежать надо, - снова заговорил кто-то, раны разойдутся опять, они и так-то нехорошие. И что ж это за скотина, мразь такая? – неожиданно закончил незнакомец.

И все сразу навалилось на Иринку, вдавило ее в кровать, она засопела, пытаясь сдержать слезы, только не помогло.

- Не вставай! – снова донесся голос. Вернусь я. И не бойся – нет тут никого. Незнакомец вышел из комнаты, только не рассмотреть его было за слезами. Она пошевелила рукой – было больно, но терпимо, повернулась на бок, свесила босые ноги на коричневый дощатый пол, попыталась встать, не смотря на просьбы незнакомца, но налетела темнота и повалила ее на заскрежетавшую кровать.

- Вот же упрямая-то какая, - ворчал дед, укладывая девчонку, укрывая одеялом. Опять кровь потекла. Так и вся вытечет – а врачей не найти. Плеснул из чайника холодной воды на полотенце, отер Иришке лицо. Она застонала слабо и жалобно. Дед приподнял ей голову, взял с табурета чайничек, коснулся носиком растрескавшихся Иришкиных губ. Она жадно глотала прохладную воду.

- Ты лежать будешь? – осторожно, но настойчиво нажал рукой ей на грудь старик. Нельзя тебе вставать. Никак нельзя. И пойдешь-то ты куда? На тот свет придешь раньше времени – и только.

Глаза Иришки снова наполнились слезами, расплывающимися, щиплющими влажную кожу.

- Мама… Папа… Шептала она, надеясь еще, что все случившиеся – один лишь ночной кошмар, очень длинный и страшный. Она натянула на лицо одеяло, желтое и колючее, надеясь спрятаться.

- Спи, спи, - осторожно погладил ее старик и зашаркал к двери.

Она не могла уснуть, закрывая глаза, она открывала двери кошмарам, просыпалась, стонала, снова зажмуривалась и снова смотрела в белизну потолка, пока не проваливалась в черное забытье. Порой она слышала деда, его голос, такой чужой и грубый и почему-то настоящий, он что-то долго, на одной ноте рассказывал, грозил кому-то, ругался, гремел посудой, касался холодным полотенцем лица, поил…
Сколько прошло времени – дней, недель, или секунд – Иришка давно потеряла счет.

- Поесть тебе надобно, - разбудил ее старик, и она впервые разглядела его лицо. Если бы она встретила его раньше, скорее всего, убежала бы, и рассказала маме про страшного деда с торчащими дыбом седыми жесткими волосами, пожелтевшими от табака кустистыми усами и лохматыми бровями на сморщенном лице.
- Страшный я? – хмыкнул дед, следя за ее глазами, и чуть скривил губы – то ли улыбнулся, то ли расстроился. В голову не бери, это раньше мной детей пугали. А нонче – не боится никто. Есть тебе надо.

Иришка замотала головой, сжала губы, засохшая пергаментная кожа треснула, и во рту стало солоно.

- Надобно, надобно – повторил старик. Я куру достал, бульон состряпал, принесу сейчас. И не вертись ты.

Дед ушел, брюзжа что-то про обнаглевших торгашей и дикие цены, вернулся почему-то с заварником, таким же, как стоял в Иринкиной кухне – с фиолетовым цветочком на боку. Она зашмыгала носом, но запах бульона был пряным и манящим, страшно свело желудок, и заплакать не получилось.

- Сейчас, сейчас – старик подложил под голову еще подушку, коснулся губами чайника, шумно вдохнул аромат. Не горячий, пей. Видя настороженный взгляд Иришки, добавил: Да ты пей, ты ж и ложку сейчас не поднимешь.
Она тянула бульон, и тепло согревало изнутри, сразу повело в сон, и она не заметила, как отключилась.
Было утро – за окошками поднималось солнце, дразня и зовя за собой. За стеклами покачивались ветки, на них уже появились первые, подернутые желтыми мазками листья. Иришке хотелось попасть к бабке до зимы, пока висели еще на ветках темно-красные яблоки, валялись под ногами не нужные никому орехи, пока пахнет грибами и листвой. Ей почему-то казалось, что так она быстрее забудет все, заменит, заполнит пустоту внутри шелестом падающих и падающих листьев, криками порой пролетавших в небе журавлей и чем-то еще, что пройдет и исчезнет.

- Посмотрим-ка, как дела твои, - дед пододвинул к кровати лавку, раскидал по ней полотенца, откинул одеяло. Бок ее болел, но не так уже – пылающим жестоким огнем, как раньше, а тупо и глухо, и ей почему-то не хотелось, чтобы эта боль кончилась.

- Плохо, плохо, - недовольно бухтел дед, осматривая рану. Больно будет. Терпи. Он сыпанул в таз черную пыль марганцовки, перемешал розовую воду, превратив в чернильную блестящую гладь, макнул полотенце, отжал буроватые капли.

- Терпи, - еще раз произнес он. Боль вонзилась в нее снова, еще сильнее, чем раньше, Иришка закричала, потом вдруг опомнилась, закусила губу и только глухо подвывала, пока старик промывал рану.

- Теперь лучше, - осмотрев ее еще раз, добавил дед. Держи вот, в кармане нашлось – он протянул леденец - «барбариску» в блеклой уже бумажке. Иришка осторожно взяла, попыталась развернуть конфету, но не смогла – пальцы не слушались, и гостинец упал на подушку.

- А ты идти хотела, - укоризненно покачал головой старик, снял обертку и вложил «барбариску» в Иришкину ладонь.

Еще много раз промывал ее раны дед, боль уходила, становилась все тусклее и легче, Иришка уже садилась на кровати, осторожно еще, держась за руку старика, пробовала хлебать ложкой бульон, грызла сыпучие соленые сухари, смотрела в окно, слушала неожиданно разговорчивого деда. Он рассказывал много, перескакивая с рыбалки на Москву, вспоминал жену и ругал политиков, жалел, что детей у них не было, и радовался, что не придется приезжать им забрать его. Он приносил ей гостинцы, долго брюзжа нечто неразборчивое под нос, прежде чем выйти в город, и облегченно вздыхал, возвращаясь. За окном пожелтела листва, тянуло по вечерам из окна свежестью. И все чаще слышалась по ночам стрельба, но дед не замечал ее – то ли не слышал, то ли не подавал вида. Откуда-то он натаскал одежды – большей частью старой, но многое было в пору, и кое-что даже красивым. Еще он научил Иришку играть в шахматы. Сам дед играл плохо, часто проигрывал, а если выигрывал – радовался как мальчишка, и тут же хватался по новой расставлять фигуры. Иришка же, помимо шахмат, наконец-то научилась засыпать спокойно, без дедовского хитрого чая, пахнущего травами и летом. Кошмары возвращались иногда, но стали привычными, знакомыми и она больше не вскрикивала, просыпаясь.

- А сколько я уже… у вас, - Иришка завела разговор на нелюбимую дедом тему.

- Да два месяца как будет.

- А как вас зовут? – она не первый раз спрашивала, но старик лишь хмыкал что-то в усы и закуривал папиросу.

- Дедом зовут. Ты ж меня так и зовешь, верно ведь? Зачем тебе знать? Уйдешь ведь скоро, только куда тебе идти…

- Вспоминать вас буду.

- Ну так Деда и вспоминай, поймет, кому надо.

- Мама…, - Иришка проглотила липкий тяжелый ком. Мама говорила... Война будет. Поэтому стреляют?
- Война, война, - угрюмо пробубнил Дед. Да уже как третий год война.

- Но… - возмутилась Иришка, на войне же стреляют

- Маленькая ты еще, - раздраженно бросил Дед. Вот родителей твоих… - он замолк и отвернулся.

- Их… Деньги забрали.

Дед махнул рукой.

- Жили вы где?

Иришка назвала адрес.

- А тебя вот? За то, что выросла? – Дед был раздражен.

Иришка уткнулась в подушку.

- Прости, не хотел я… - Дед вздохнул, зашуршал папиросой, вышел на крыльцо, хлопнув дверью. Вернулся он лишь через пару часов, взъерошенный, свирепый, обругал собачонку, пнул в угол ботинки, уселся у окна, глядя в темнеющее небо.

- Из-за денег, говоришь? – сердито, не глядя на Иришку, сам себе объяснял он. Пришел я туда, спросил: «А тут семья с девочкой лет двенадцати жила, навестить хотел». А мне: «А ты что за пень старый? Ни жил тут никто. Мы здесь живем, убирайся вон. А придешь еще раз – прирежем, и костей твоих никто не найдет».

- Суки, - резюмировал дед, саданув по подоконнику кулаком, и стекла дрогнули. Тебе-то только за что это все?
Иришка стояла у Деда за спиной, потом коснулась его согнутых плеч, и он вдруг спрятал лицо, засопел, вздрагивая и твердя тихо: «мрази». Она оставила его одного, вернулась в комнату, и тоже смотрела за окно. И было неспокойно, впервые за последний месяц, в который, казалось, вернулось все то, что потерялось, исчезло вместе с ее, Иришкиным беззаботным детством.

- Зря ты на улицу-то вышла, - окликнул ее Дед,
- Душно в доме. Зима скоро… - ответила Иришка. На севере поднималась черная стена туч, свистел в ветвях ветер, сбивая остатки листьев, тянуло промозглым и зябким.
- Так ноябрь уже как к концу, - присел рядом Дед. А ты в дом иди, нечего, чтоб видели тебя. А то придут еще…

- Кто придет? – испуганно спросила Иришка.

- Да мало ли тварей земля по округе носит, вот какую-то и принесет. Я - то… Дед и дед, что взять – а нечего, а у тебя…

Иринка поспешно убежала в дом. Пришло беспокойство, ворвалось в ненадежную иллюзию счастья и разбило ее. «Ничего не кончилось», - думала она. «Надо... К бабке. Но как? Попросить у Деда, он добрый, не откажет. Может, и билет он купит – выходить страшно», - и почему-то сама не верила, что из этой сумасшедшей затеи что-то получится. Но и оставаться здесь, еще раз очутиться на усыпанном осколками полу и... Нет, только бежать оставалось ей.
Вошел Дед, задернул занавесочки на окнах, закинул в кастрюлю картошки, полез копаться в шкафу.

- Мне…Я... Уехать… К бабке… - попыталась заговорить Иришка.

- Куда тебе ехать? Одной-то.

- А… Могли бы… Билет купить... На автобус…

- На автобус? А не ходят нонче автобусы, - отмахнулся старик. Да и приедешь ты... В другое место приедешь, откуда уже не выберешься.

«Неужели я... Останусь... И меня... Убьют... Как маму…», - испуганно думала она. «Но ведь уехали Олька, и Ленка, и все остальные. Но они же с родителями. И что делать?» И мыслей не было.

- Куда, говоришь, тебе ехать-то? – спросил Дед.

Иришка ответила.

- Поговорю я с одним человеком. Может, и отвезет. Хотя паршивый он, скотина, а не человек, да других не осталось - про себя уже добавил Дед.

Ночью кто-то затарабанил в ворота, сигналила настойчиво и долго машина, дед подхватился, растолкал Иришку:

- В погреб живо. И не высовываться. А то худо дела наши.

Она, так и не поняв толком, что случилось, услышав лишь грохот в калитку, нырнула в погреб, зарылась под груду старых и пыльных картофельных мешков и прислушалась. Но ничего слышно не было. Дед все не возвращался. Иришка зажмурилась, крепко, словно надеясь, что проснется сейчас, но сама, не заметив как, уснула. Снилось что-то тяжелое – бесконечные трубы, извивающиеся змеями, переплетающиеся, свисающие с темных невидимых потолков, не ведущие никуда лестницы, перепутанные и обрушивающиеся, и ожидание – бесцельное и холодное.

- Вставай, вставай, - тряс Иришку Дед. Застудишься, на камне-то спать.

- А… Что? Кто? Кто это был? – спросонья отозвалась девочка.

- Уезжать тебе надо. Я сегодня перекинусь с ним, с шофером, уломаю – отвезет он. Хоть и лихой человек.

- А кто приехал?

- Не знать тебе лучше, - протянул руку Дед, помогая выбраться из погреба. И он был бледен. Иришка ушла в комнату, а старик смолил папиросы в кухне одну за одной, и терпкий табачный дым крался под дверью.

Шофер был обрюзгшим мужиком, с помятой, похожей на бульдога физиономией. Приехал он через пару беспокойных и нервных дней, на белой с ржавыми потеками «Волге», зашел, брезгливо оглядел дедов дом, сбросил на спинку стула дорогое, но потертое уже пальто, похоже, с чужого плеча.
На улице сыпал снег, мелкий и робкий, цеплялся за пожухлые травинки, сбивался на засохших листьях и на собачьей растрепанной челке.

- Куда ехать надо? – растягивая слова, спросил Иришку гость.

Она ответила.

- Стремно ехать-то. А через границу как прикажешь, а дед?

- Да я бы приказал, ты скажи – поедешь, или нет?

- Нахрен ты, дед, лезешь, - пробрюзжал он.

- Не твоего ума дело, - оборвал Дед, зыркнул на Иришку:

- Выйди. Выйди – выйди, позову, как поговорим.

Иришка нехотя ушла, дед захлопнул дверь, и, судя по всему, подпер ее стулом – он уже привыкал к упрямому характеру девчонки.

Иришка недовольно бродила по комнате, высунула в форточку руку, поймала снежной крупы, подула на нее, слизала капли воды. Они были горькими. Прислушалась к разговору за дверь. Дед и незнакомец спорили, ругались, покрикивали друг на друга, но о чем – она не понимала. Иришка взяла недочитанную книгу, открыла, пролистала пару страниц, не смогла сосредоточиться, и снова стала подслушивать. «А что, если не получится? У деда не получится уговорить этого человека?» - но верить в это не хотелось.

- Сколько дашь, - разобрала она из-за двери. Говорил незнакомец.

В ответ что-то зашуршало и тихонько звякнуло.

- Хватит? – зло спросил дед.

- Да за это – на край света, - довольно ответил гость. Только часть вперед. Сам знаешь – менты там, или кто за них – и как прикажешь?

Дед что-то бубнил, но Иришка не поняла ответа. Они говорили еще о чем-то, о политике, власти, военных, о том, что будет, но долетали лишь обрывки слов, и понять из них ничего не получалось.

Наконец, дверь открылась.

- Ну знакомьтесь, - дед, очевидно, хотел представить гостя, но тот рьяно замахал руками:

- Нет, нет. Не знаешь – живешь дольше. И это Иришке не понравилось.

- Ну да ладно, - хмыкнул Дед. Перекусишь?

Но шофер уже набрасывал пальто.
- Так когда? – уточнил старик.

- Послезавтра. Надо уладить делишки разные, - и безымянный незнакомец шагнул за порог. Дед вышел за ним, заурчала, отдаляясь, машина и наступила тишина. Почему-то снег очень любит идти в тишине.

- Вот и попрощаемся скоро, - печально отозвался Дед, возвращаясь в дом.

- А почему вы со мной не поедете? – так же грустно ответила Иришка.

- Да куда мне... Тут дом, да и жена тут, - он махнул куда-то в угол, а там – да кому я там нужен.

- Поехали, поехали, тут же страшно! – затараторила Иришка, но Дед лишь еще раз зло махнул рукой.

Она еще вчера так хотела уехать, но сегодня, когда все проблемы вдруг разом исчезли, уезжать расхотелось. Совсем. Одиночество и страшные, помутневшие, но все еще живые воспоминания вдруг вернулись разом. Иришка побежала к Деду.

- Не поеду! - категорично заявила она. Без вас – не поеду.

- Дурочка ты, - дед погладил ее по голове. Тебе надо ехать. Еще раз придут…они – и я ничего не смогу сделать. При слове «они» Иришка вздрогнула, вспомнив стылую ночь в погребе. И сложно, безумно сложно было выбрать.

- Тогда вы приезжайте! Как все…закончится. Я адрес дам! – Иришка сорвалась с места, прибежала с бумажным листом, написала адрес, протянула Деду. У него из глаз тихо капали слезы.

Белая «Волга» приехала к обеду, скрипя и крякая. Был туман, густой и морозный, на ветках наросли первые иголки инея, тряслась продрогшая собачонка. И дрожала рука старика – он протянул Иришке старый школьный ранец:

- Еды тебе немного. В путь. И… - почему-то он не закончил. Шофер суетился, покрикивал раздраженно, и было противно.

- Присядем на дорожку, - перебил его Дед, они сели, молча, не закрыв дверь, и из дома вырывались клубы пара, смешивались с туманом. Они вышли во двор, Дед закрыл дверь, и Иришка поняла, что не откроется она больше для нее, не впустит в маленький тихий домик, в котором ей удалось спрятаться от мира хоть на пару таких коротких и таких долгих месяцев. В машине было холодно, воняло горелым бензином и чем-то металлически-кислым. В замерзшем стекле отражались расколотые лучи света. Дед обнял ее, зашептал на ухо что-то длинно и неразборчиво. Она коснулась седых торчащих волос, и что-то защемило в груди. Старик захлопнул дверь машины, шофер уселся за руль, повернул ключи. Может, что-то еще хотел сказать Дед, но она не услышала его за ревом мотора. Машина умчалась в туман, оставляя позади город, и все то, что держало Иришку в нем.

Дорога была молочной рекой, мелькали порой по обочинам черные остовы деревьев, мокрых и склизлых, бились изредка об днище машины камни и отлетали в сторону, скрипели «дворники», елозя по стеклу, сбивая тонкую корочку льда. Иришка смотрела в зеркало, видно было только глаза, и они были чужими. Там, у Деда она видела багровые шрамы у себя на груди, на ногах, в большом, побитом пятнами зеркале, и не верила, что это она. Теперь было так же – кто-то другой смотрел из-под намотанного на голову теплого платка. Кто-то другой сидел, закутанный в обрезанную куртку на обитом дерматином древесно-коричневого, отталкивающего цвета, сидении. И кто-то другой уезжал из города, спрятав, скрыв в себе ту Иришку, которой она еще помнила себя.

Время остановилось – и не понятно было, едут ли они, или стоят где-то в туманной бездне, в которой и не осталось ничего, кроме белой дрожащей мути, белых бьющихся о стекло насекомых, и белой ватной пустоты в сознании. Иришка задремала, растворяясь в белом, и снились ей белые одежды на белых людях, в белом городе, где никто и никогда не видел других цветов. И это пугало.

Взвизгнули тормоза, машина остановилась резко, пошла юзом по обледенелой дороге.

- На пол, - просипел незнакомец, она послушно легла меж сидений, и он набросил сверху что-то темное и теплое. Хлопнула дверь, шофер вышел, Иришка вжималась в вонючие резиновые коврики, стараясь не двигаться и не дышать. Наконец они тронулись, медленно и неуверенно, и только когда нечто уже наверняка утонуло в тумане, машина набрала скорость.

- Вылазь, черт, - ругнулся водитель. Говорил же – вляпаемся. Гарантированно вляпаемся. Нет, подписался, кретин. Нашли б счас тебя – и оставили бы нас обоих тут на обочине лежать, - раздраженно сказал он Иришке. Знаешь, сколько отдать пришлось? Да половину того, что дед твой в задаток дал. А мне резон какой? – помял он сверток, металл внутри звякнул. Сколько еще шмонать будут? А граница? А тогда что? Вот же на свою голову вляпался. И дед твой дурак…
Вел он нервно, машина дергалась, рыскала, подпрыгивала на буграх, скрипя. Мелькнул в тумане синий, изрешеченный пулями указатель.

- Ну вот еще, там наверняка стоят. И что делать прикажите? Нахер все это…

Перекресток был едва заметен, куда-то в поля, поросшие заснеженной и бурой травой, убегала узкая, размокшая и поросшая сухой чахлой травой колея. Громоздились нависающими кручами перевитые высохшим хмелем деревья и кусты, шептались, хрустели, роняя листья.

- В сортир надо? – бросил водитель.

Иришка задумалась на мгновение.

- Не хочу.

- Иди, иди, - настойчиво повторил он. Потом негде будет. Останавливаться дураков нет, а то я тут и останусь, с тобой вместе. Удружил же дед.

Она вышла. Ветра не было, сыпалась мокрая снежная пыль, земля подмерзла, похрустывала под шагами, искрилась в разбросанном свете фар. Лужи подернулись льдом, и на них уже прорастали изящные папоротниковые листья. Возможно, в одну из следующих ночей раскроется на дороге призрачно светящийся цветок – ключ к спрятанным в бескрайних полях сокровищам. Но его никто не заметит, и утром истаявшие лепестки рассыплются под чьей-то грубой и безразличной ногой.
Трасса едва проглядывала сквозь туман. «Не заблудиться бы», - подумала Иришка, перешагивая травяные кочки. Загудел на дороге мотор, мелькнул в тумане свет, и умчался куда-то. «Так мало машин ездит. Мы одни…» Она потолклась в кустах, для вида. Сломала несколько засохших скелетов-зонтиков, торчащих одиноко на граненых стеблях, покрутила их в пальцах и бросила. Ноги вязли в мокрой листве, скользили. Вот и обочина. Только машина исчезла. Одиноко желтел на асфальте потертый школьный ранец. И никого не было.

Иришка не понимала, что случилось? Может, спрятался, свернул с дороги куда-то подозрительный перевозчик, просто отъехал в сторону, ожидая ее. Она пробежала по кромке асфальта – никого. В другую сторону – никого. Вспомнила брошенные им фразы, и догадалась. Она ухватила ранец за растрескавшиеся лямки, закинула на плечо, и побрела в туман. Куда вела заброшенная грунтовка? Наверное, там что-то есть. Или было – слишком давно по ней не ездили. Остаться на дороге, дождаться кого-то было куда страшнее, чем исчезнуть, раствориться навсегда в белесой мгле. И если это будет не больно, она согласна…
Она шла долго, колея вела в никуда, и, наверное, по ней можно идти вечно. Вспомнив мультик, непонятный и жутковатый, Иришка огляделась – вдруг выплывет из тумана лошадь, посмотрит большими печальными глазами, и… Что значило «и» - может, то, что рядом окажется человек? Время остановилось совсем, исчезли звуки, исчезло солнце, исчез мир, превратившись в пятно посреди тумана. Сколько они ехали, сколько она идет, и где сейчас? Ответа никто не знал.
Но размытая глинистая дорога вдруг кончилась, превратилась в раскрошенный асфальт, пробитый обломанными стеблями трав. Показался забор, изъеденный ржавчиной, завалившийся, на рваной сетке поблескивали алмазами капли. Дорога уперлась в ворота, одна створка их валялась на земле, согнутая и покореженная, вторая еще висела, ухватившись за столб, и на ней, в петле, сиротливо болтался запертый оббитый замок. Иришка толкнула ворота и ржавые петли оглушительно взвизгнули, кто-то невидимый метнулся в сторону, топоча и шурша травой. Она вошла в город. И город был мертв. Что в нем произошло – понять было нельзя. Нависали над улицей дома, разъеденные, потрескавшиеся, и разлагающиеся кирпичи выжимали в щели твердый пока бетон. Пустые бездонные окна таращились обвисшими рамами, скалились зубами пыльных осколков, роняли стеклянные слезы. Змеились по штукатурке трубы, стальным виноградом вырастая из железобетона, присасываясь к домам и стремясь к свету. В трубах гудело – то ли воздух, то ли остатки жизни. Торчали тут и там ажурные металлические конструкции, путаясь в трубах, роняя пласты ржавчины, хрупкой и бурой. Ржавчина ломалась под ногами, и текла рыжая вода. Выросли из тумана стены – гладкие, покрашенные некогда зеленой, облупившейся нынче краской. Окон не было, и неприступные рифленые грани были основанием башни, пронзающей хмурое небо. И высоту ее невозможно понять. Глядел из обрушившегося гаража старый калека-грузовик, и в глазах-фарах его были дыры. Из крыш торчали ребра стропил, подернутые изодранной шиферной шкурой, и о серые лезвия цеплялось подбрюшьем небо.
Иришка свернула в переулок, ощупала вбитую в стены решетку – прохода не было. Свернула в другой, в нем громоздились груды кирпичей, рухнувшие перекрытия и бетонные блоки, щетинясь извитой арматурой. Пришлось идти дальше – мимо исполинской башни, у самого подножья которой чернела крохотная дверь. Иришка заглянула в нее – конец зала терялся во тьме. Неосторожно задела ногой камень, и эхо помчалось, ухая и гремя к башенному шпилю. Она отскочила от двери. Что-то заскрежетало, неясно где, словно некто волок по земле железо. Заскрежетало и смолкло, только глухие шаги улетели в туман.

Иришка шла дальше, из молочного марева выросла новая башня, стоящая на тонких ножках, и под ней змеились, свивались в плотные клубки вездесущие трубы. Темнело на асфальте кострище, расплывшееся и остывшее, валялись вокруг мятые, но блестящие банки, несколько обглоданных костей и зеленая бутылка с дырой в боку. Почему-то именно она испугала Иришку, она обернулась – казалось, что кто-то крадется сзади. Серая собака, сгорбившаяся, с поджатым хвостом метнулась в молочную марь и скрылась.

- Кутя! Кутя! – позвала ее Иришка. Собака не показывалась. Она пошла за ней. Проулок тянулся меж двух зданий, узкий, заваленный раскисшей и обожженной бумагой, разломанными ящиками от яблок, сорвавшимися сверху водостоками, сплющенными и дырявыми. Собака недоверчиво выглянула из-за угла, нюхнула воздух и снова убежала. Плутая меж старых бочек с пробитыми боками, каменных кубов и обвисших трухлявых столбов с кудрями проводов на макушках, Иришка обошла одну из башен. Собака иногда показывалась из тумана, словно зовя ее. Только куда?
На асфальте лежал человек, раскинув в стороны руки. Собака обнюхала его лицо, проурчала тихо, отошла в сторону. «Кто это? Что с ним?» - Иришке вдруг стало страшно и любопытно. Пригнувшись, она подошла ближе. Человек был мертв. Военная пятнистая одежда его местами почернела, на груди, на лице, на смерзшейся бороде лежал снег. Иришка подняла кусок трубы, подошла ближе. Собака еще раньше обгрызла мертвецу руку и теперь опасливо жалась к груде мусора, словно ожидая, похвалят ли ее за это или накажут. Иришка подкралась, толкнула трубой ногу покойника, но белое застывшее лицо его ничего не выражало. Она осмелела и подошла. «Я его знаю?» - поднялась откуда-то мысль. И вспомнила, только не это застывшее лицо с умиротворенно закрытыми в вечном сне глазами, а другое, багровое и страшное. Вспомнила боль, вспомнила голос, беспощадный, жестокий. И ненависть забурлила, заклокотала. Иришка еще раз, присев рассмотрела мертвеца. «Это не он, просто похож», - подумала она, но ненависть не унималась, шепча и шепча у нее в душе.
- Ты – его отец! – вскрикнула злоба, она повторила, и собака, взвизгнув, шарахнулась в сторону. Иришка пнула труп. Ненависть торжествующе взвыла. Иришка пнула еще раз. Остывшее тело было тяжелым и твердым.

- Сдох! – торжествующе заключила она. В горло поднялся комок, горький, металлического, отвратного вкуса. Она отшвырнула трубу в сторону, заметила большой кусок бетона, ухватила за острые грани, с трудом подтащила к покойнику.

- Мразь! Сука! Тварь! – больше себе кричала она, чем равнодушно глядящему в небытие мертвецу. Она приловчилась, взвалила глыбу себе на грудь, подняла. В раненом боку резанула молнией боль. Иришка выдохнула, шумно, со вскриком и грохнула бетон оземь. Хрустнуло. Но не на фарфоровое лицо неизвестного, а сгнившая доска, разлетевшаяся острыми щепками. Собака недоуменно посмотрела на убегающую девчонку, подошла, обнюхала бетон, мертвеца, облизалась и потрусила по Иришкиному следу.

Мертвый город молчал. Иришка смотрела в окно, этаж был третий, и не было ни земли, ни неба. Одинокую слезинку сдул ветер, пока она бежала – и ничего у нее не осталось. В здании было грязно, громоздились в комнатках кипы бумаг с расплывшимися чернильными словами. Пахло мышами, гнилью, настывшим металлом. Туман за окном потемнел, налился предвечерней синевой.

- И что? – спросила его Иришка. - Ничего?

Туман молчал, на нижних этажах что-то шуршало и сыпалось.

Она прошла по этажу, дергая сохранившиеся кое-где двери. За одной из них сохранился стол, солидный и грозный. Разбухший от сырости, он вырос еще раза в два, и скалился пастью, полной острых зубов – игл, торчащих из расклеившихся мебельных плит. И на нем сохранился телефон – зеленый, яркий. Новый. Иришка подняла трубку – тишина. Пощелкала рычагом, заметила оборванный болтающийся провод. Дернула дверцу – ручка легко вылетела из нее, дверца не открылась. Она поддела ее ножкой разбитого стула. Внутри лежали слипшиеся, оплывшие документы в кожаных папках, ворох шариковых ручек и синий штамп.

- И тут ничего, - высказала она столу и пошла дальше.

За другими дверями были шкафы, пустые или набитые рулонами плакатов, ржавая пишущая машинка, ставший мышиным домом бушлат, расколотые и безжизненные цветочные горшки. Везде было холодно.

Она заглянула в гараж – на полу валялись детали, гаечные ключи, молотки и тросы. Железная лестница без перил вела вниз. Она пошла по ней, прутья-ступеньки скрипели и прогибались. В подвале хлюпала под ногами вода, и громоздились белые пенопластовые коробки. «На пенопласте тепло сидеть», - вспомнила Иришка.

Коробки были большими, но легкими. Сложнее всего было подниматься по лестнице, не видя, куда ступаешь, и не упасть. На улице быстро смеркалось. Она стащила коробки в какую-то комнатку, с узким и незаметным входом, соорудила домик, забралась внутрь. Очень скоро стало теплее.

Иришка расстегнула ранец – буханка хлеба, банка тушенки с вмятиной, ее нож, коробок спичек, книжка. Она чиркнула спичкой – «Морские приключения». Спичка догорела быстро, скрючилась и обломилась. И снова стало темно. Иришка отломила кусок хлеба, сжевала, пристроила под голову пенопласта, свернулась и попыталась уснуть.
Море было теплым. Проплывали под белыми парусами корабли, словно пролетая, не касаясь воды, галдели на берегу торговцы рыбой, наперебой расхваливая товар, протягивая прохожим серебристые вязанки и пучеглазых страшных морских гадов. В корзинах ползали, щелкая клешнями, раки. Одноногие пираты с попугаями на плече пили из горла ром, считали тысячами чертей, размахивали пистолетами. Порой проходили капитаны, в треуголках с перьями, в расшитых золотом рубаках и черных блестящих сапогах, придерживали шпагу, протискиваясь к корабельному трапу. На кораблях были пушки, бочонки с порохом, кокосовые орехи, бананы и ручные обезьяны, ловко лазающие по канатам. Точильщик ножей искрил своим камнем, водя по нему изогнутой саблей, подносил к глазам, вглядывался в лезвие. Взвесил клинок в руке, протянул Иришке, и в ухе его блеснула золотая серьга. Хлопали над головой паруса, в снастях гудел ветер, и впереди ждали и манили не открытые еще острова, сундуки с золотыми пиастрами и свобода. Поскрипывал блестящим штурвалом капитан, всматривался в горизонт сквозь бронзовую подзорную трубу, протянул ее Иришке. Там, где небо вливалось в море, белело облачко. «Земля!» - крикнул капитан. «Земля!!!» - радостно закричала Иришка, матросы в полосатых тельняшках забегали по палубе, топоча босыми ногами…

Кто-то тихо стучался в ее игрушечный домик. Она сжала нож, выглянула – собака дышала ей в лицо, виляла хвостом, стучась.

- Ну заходи, - подвинулась Иришка. Собака забралась к ней, пригрелась и задремала.
Утром было свежо, она вышла на улицу. Призрачный город в тумане исчез. Поднималось солнце, и в забытых полях высились две башни заброшенного элеватора – обычных, вовсе не до небес, кирпичное полуобрушившееся здание конторы, гаражи и рассыпавшиеся уже постройки. Город сдулся, съежился, сжался, превратился в клочок реальности, тупой, банальной и понятной. Очень хотелось есть. Иришка открыла тушенку, отдала кусок жира нахальной собаке, норовящей выхватить еду из рук, сжевала почти все, жадно закусывая хлебом. Вода нашлась в стекляшках разбитых банок, холодная, обжигающая.
Позавтракав, она поднялась на крышу, вскарабкавшись по пожарной лестнице – там, на солнце, было тепло и приятно. И, похоже, она была там не первой – стояли стулья и стол с вырезанными непонятными закорючками, раскиданы вокруг бумаги и пакеты и зачем-то насажен на трубу старый и грязный ботинок. Иришка осмотрелась. Где-то далеко поднимались призрачные дымки, дорога, невидимая за лесополосой, пролегала за горизонт, валялся на боку среди поля остов трактора. Не хотелось думать, Иришка открыла книгу, ушла в другие миры, не замечая ни устроившейся на деревьях поодаль галдящей стаи крикливых грачей, ни поднимающегося ветра, ни непонятного, едва слышного гула.

Залаяла собака, неожиданно, громко, гулко отозвалась пустота в водосточных трубах. Иришка подскочила. По полю шли трое, с автоматами. Она тут же упала, прижалась к нагретому битумному полу, вдохнула нефтяной дух. «Они меня найдут! И…убьют!» Кто-то из них гаркнул, собака на миг замолкла, и снова затявкала откуда-то издалека. «Может… Они пришли забрать мертвеца?» - Иришка пыталась себя успокоить, поползла туда, где обрушился угол стены, откуда можно осмотреться.
Она оказалась права. Люди столпились возле трупа, переговариваясь, один тыкал в сторону автоматом, и казалось, что он указывает на притащенную Иришкой бетонную глыбу. Она зажмурилась, уткнулась лицом в пахнущую битумом теплую крышу. Когда выглянула снова, люди уже клали тело на расстеленное полотнище, двое подхватили его за углы и потащили прочь, третий повел автоматом по сторонам, остановился, вглядываясь. «Заметил! Заметил!» - колотилось сердце. «С крыши бежать некуда!» Но пришелец перекинул автомат через плечо и ушел за остальными. Остаток дня Иришка просидела в темноте, за пенопластовыми стенами. Вечером доела остатки тушенки, вытерла банку хлебным мякишем. На завтра осталось немного хлеба.
Вечером пришла собака, клянчила еды, тыча холодным носом, ничего не дождалась, улеглась рядом, недовольно ворча. Иришка прижалась к ней, пахло терпко псиной, но было тепло. Не спалось. «Почему мне не страшно?» - думала Иришка, и не понимала. «Что дальше? Еда кончилась. Если... На трассе…» - но вот это, единственное, было страшным – люди, жестокие, равнодушные, злые. Все прочее казалось ерундой.

Утро встретило ее моросящим холодным дождем, журчала вода, пробираясь сквозь этажи, капала, глухо гремя по железу. Собака разворошила пенопласт, выбираясь, и Иришка продрогла, один рукав куртки промок. Она отжала его, но холоду это не мешало. Сгрызла остатки зачерствевшего за прошедшие дни хлеба, выбрала крошки, ссыпала в горсть, проглотила. Построила заново свое укрытие, просидела весь, кажущийся бесконечным, день, пытаясь согреться. Приходила собака, но спать она не хотела, беспокойно толклась, пыталась ловить свой хвост, требовала еды, и Иришка выгнала ее.

Следующий день был таким же, только дождь шел сильнее, шептались в здании бессчетные капли, переговаривались, играли, суетились.

- Мы не придем…

- На луну…

- Утро будет…

- Все коты ждут…

- Пороху и рому…

- Ключи и…

- Давайте встретим…

Иришка пыталась разобраться, кого же ждут коты, и кого надо встречать, но голоса все больше пугали ее. Она пила воду, и есть не хотелось. Жаль было выгнанную собаку, с ней было спокойнее, но собака обиделась и не хотела возвращаться. Скоро стало не ясно – начался ли новый день, или это все еще старый. Сны были короткими, отрывистыми, злыми, и никогда не заканчивались.

Дождь кончился. Но голоса не смолкли. Иришка пыталась понять слова, но они были незнакомы. Потянуло костром. «Это…люди!» - поняла Иришка. «Наверное, это те же, с автоматами. Сколько они здесь?» Незнакомцы сидели у костра весь день. Вечером появилась собака, облаяла их, кто-то бросил камень, заскрежетал металл. Вдруг что-то грохнуло, собака взвизгнула, заскулила и вдруг смолкла. «Они... Застрелили собаку!» - Иришку затрясло.
Среди ночи они ушли, протопотав по лестнице наверху, смеясь, и переговариваясь. Костер почти погас, но Иришка накидала в него лежащих рядом веток и отогрелась. Еды не было, только целлофан с вкусным, манящим запахом. Она облизала его. Под утро в очередной раз полило, снова шептались капли, снова охали остатки крыш. И ждать было нечего. Мертвая собака лежала у ворот, вытянув лапы, холодная, мокрая и замерзшая.
Вспомнилось все, с того самого дня – насильники, окровавленный нож, усыпанный осколками пол, приоткрытая дверь в квартиру, мертвая мама, дед, страшный и добрый, бросивший ее посреди дороги водитель, туман, мертвец с закрытыми спокойными глазами, собака, дождь, голоса…
- Уйди, уйди, - повторяли капли.

- Ждем, ждем, ждем…

- Гав-гав, - отвечала им собака

- Ни-ко-го…

- Ни-ког-да…

Иришка нашла веревку, подергала, проверяя на прочность. Обернула несколько раз вокруг шеи, завязала неуклюжим узлом. Поднялась по лестнице на третий этаж, медленно и осторожно. Попрощаться было не с кем. Забралась на стул, привязала веревку к трубе у стены. Взглянула в окно, выдохнула, подошла к самому краю сиденья, и шагнула. Больно не было. На миг она почувствовала, что не касается уже пола, попыталась вдохнуть и не смогла. Темнота, ласковая и спокойная, пришла быстро, и противиться ей не хотелось. Иришка не почувствовала боли, где-то на грани потухающего сознания пробудилось давно не знакомое ей удовольствие. Не почувствовала она и как оборвалась ветхая веревка, и как ничком упала она, и как вернулось сознание. От всего остался лишь сладковатый вкус во рту и манящая, притягательная темнота, в которой ничего нет. И это добавило ей сил.

- Не могу умереть по-настоящему, - печально сказала она, то ли себе, то ли убитой собаке. Провела ножом по заледенелой шкуре, вырезая кусок мяса.

- Прости меня, собака…

Костер разгорелся не сразу, мокрые доски шипели и плевались, с трудом раздутый Иришкой из оранжевых угольков огонь согревал их, и дрова уступали напору. Иришка жарила собачье мясо, наколов его на кусок проволоки, и было уже все равно – кто и зачем придет. Она сжевала первый кусок, второй. Не удивилась, услышав за спиной топот, не обернулась на окрик, и только когда один из боевиков пнул ее, заломил руки, взглянула ему в лицо. И в глазах ее была пустота.

- Сколько? – спросил оглушенный откровением Аксель.

- Четыреста семнадцать дней…- хриплым, уставшим, чужим голосом ответила девушка, в который раз, «на автомате» заряжающая пистолетную обойму. Но я только потом посчитала.
Аксель молчал. Цифра была страшной, непредставимой, невозможной.

- Их просто нет. Может, кто-то хотел забрать их, чтобы мы… - девушка стиснула ладонь Акселя. Четыреста шестнадцать дней…

- А еще один…

- Тогда я смогла выбрать между этим, - целясь в распахнутое окно из пистолета, ответила она. И этим, - добавила, взвесив в другой руке петлю.

- И ты…придумала…сестру?

- Нет... Это... Позже... Тогда я попыталась… Стать ей. Настоящей. Но…не смогла. Ее нельзя победить, здесь не став… Ей же… Зверем... Другой мир, там – ты правишь. Ты делаешь имена. И лица. И тогда – все меняется.

Она склонилась к Акселю на колени, он гладил ее, бережно, едва касаясь.
- Ты хотел... Не вернуться, - долетели беззвучные слова. Надо отдохнуть... Потом остальное.

Девушка уснула быстро, он уложил ее, укрыл одеялом. Она была такой беззащитной и хрупкой, и хотелось смотреть и прикасаться еще и еще. Голова налилась тяжестью, но уснуть Аксель не смог бы. И не хотел. Хотелось только одного – вырвать, выжечь, вытравить из своей и ее памяти знание. Но дверь захлопнулась, и ключ провернулся в замке.

Аксель ходил по саду, жевал яблоки, но они были безвкусными, ягоды не пахли, и свет был тусклым, словно перед затмением.

- Ты не спал, - сказала девушка вечером.

- Не могу, - Аксель прикрыл покрасневшие глаза.

- Со мной сможешь… - она прильнула к нему, и запах ее волос, вкус ее губ был настоящим, сильным и желанным.
Снилось что-то тяжелое, запутанное и бесконечное – разворачивающиеся в пространстве фракталы, исполинские решетки, вросшие одна в другую, гигантские цилиндры, пронзенные линиями…
- Не могу… - отстранился от девушки Аксель. Не могу. Должен быть…конец.
Во дворе верещали цикады. И мир под луной был не нов, стар и запылен.
- Смерти нет, - передернув пистолетный затвор, шепнула подруга. Мы можем жить вечно... В своем мире. Пусть они остаются там... Там, где уже не будет нас. Их нельзя испугать, их не о чем просить, и говорить с ними бесполезно.
Выстрел оглушил их, раскатисто улетел в ночь. Едко чувствовался запах газа и пороха.

Последние несколько месяцев менялись все. Резко, быстро, непонятно. Словно что-то там, за запертыми дверьми сарая происходило, что-то грандиозное. Давно не появлялись похотливые вонючие бородачи, перемежающие молитвы с матом, не заходил хозяин, и не орал на нее, не бил. Не заводила скучных, занудливых разговоров жирная мерзкая старуха, поучая ее, грозя небесными карами и адским огнем. За год в пустоте растворилось, исчезло многое – короткая Иришкина жизнь, страшные воспоминания, лица насильников и лица рабов, проклятия и стоны, раны и тела. Каждый день исчезал, не принося ничего – ни свободы, ни ласковой темноты, ожидающей ее, ни клокочущей пылающей злобы.
Последний ее сосед, - она называла их «соседями», чтобы они не боялись, - был военным, в изодранном камуфляже, обожженный, с разбитым лицом, залитым запекшейся кровью. Он лежал на соломе, бредил, выкрикивал невнятные приказы, молился и забывался. Иришка давала ему воды, размачивала черствый хлеб, кормила. Не из жалости, скорее по привычке, из желания занять чем-то бесконечные дни. Скоро его расстреляют или увезут – как и всех до него, как и всех после. Если он не умрет раньше. Но он упрямо не хотел умирать.
Война началась. Настоящая война – с грохотом взрывов, хлопающими винтами вертолетов, с упрямым запахом пороха. И это оживляло Иришку, зло смотрела она сквозь щели на бродящих по двору боевиков, на суетящихся женщин, на жестоких, ненавидящих ее детей.
- Пиииить… - простонал незнакомец.

Иришка окунула лоскут в плошку с водой, выжала тонкую струйку, и пленный жадно проглотил ее.

- Еще! И давно… Ты… - он с трудом выталкивал из горла слова, но их можно было понять.

- Давно. Не знаю… Год… - задумалась Иришка. Тогда была осень, сейчас зима – наверное, год. Или больше.

- Придут…

- Кто придет?

- За мной... Придут... Не бросят… - упрямо твердил пленный.

- Кто придет?
- Ребята придут... Капитан… - фамилию она не поняла – вроде бы что-то на «К», а может как-то еще.

- Капитан придет? – переспросила она?

- Я… Капитан... Если придут, скажи… Они придут... Придут…

- Они придут… - повторила Иришка.

- И всеееех убьюуууут! – заурчала, потянулась и замурлыкала ненависть.

День прошел в ожидании. И следующий. И еще один. Иришка смотрела на свое отражение в воде. Снова кто-то другой взглянул на нее – девчонка со спутанными оборванными волосами, грязная, бледная, исхудалая... Но она не такая! Не может быть такой! Девочка принялась раздирать, расчесывать волосы исцарапанными пальцами. Вкус жареного, обгоревшего собачьего мяса вспомнился вдруг отчетливо, как будто только что она прожевала его. Хотела сбежать – тогда. И сейчас – когда придут за капитаном. А если не получится – небытие встретит ее, обнимет и сохранит. В этот раз – навсегда.
Зашел один из сторожей, ткнул стволом автомата в капитана, исподлобья взглянул на Иришку.

- Не корми... Сама ешь. Он не нужен. А тебя хозяин берет. Идти далеко. Ешь, - и вышел, заперев дверь.
«Неужели снова одна?» - но Иришку это не волновало. Если никто не придет, то все закончится. И если придет – тоже.
Отдаленно застрекотал вертолет.

- Вертушка... Идет…
Гул двигателей приближался, нарастал, забегали, закричали во дворах люди, захлопали двери.

- Сюда идет, - наверное, капитан улыбнулся.

Затараторил пулемет, длинно, захлебываясь.

- Сейчас получат… - ракеты заглушили шепот капитана. Старый сарай вздрогнул, покачнулся, охнул.

Иришка глазела сквозь щели в заколоченном корявыми сучкастыми досками окне.

На окраине села – у убегающей в неизвестность дороги – полыхало, металось, рвалось в небо упругими, круглыми клубами оранжевое ослепительное пламя с черными прожилками. С вертолета ударили снова, пронзив всю улицу разом. Дома распухли, раздулись, и лопнули, выплюнув серый зловонный дым. Летела земля, ветки, кирпичи. Кувыркался в воздухе боевик, не выпуская из рук автомат, беспорядочно паля, упал на заборные колья, задергался и затих. Громыхало по жестяной сарайной крыше. Где-то среди деревьев колошматили тяжелые пулеметы. Из дыма выскочил кто-то, в огне, покатился по снегу.

«Вертушка» заходила на второй круг.
Взрывы слились в рев, содрогалась, подпрыгивала земля, дымные змеи, ядовитые и длинные, ползли по полу, извиваясь. Ракета разорвалась где-то совсем близко, хлестнуло по ушам, пронзил стены острыми копьями свет, взметнулась снежная пыль, переливаясь, искрясь. Крыша в углу со скрежетом и треском провалилась, повело со скрипом стены, звонко щелкнула, отрываясь, дверная петля.
И все стихло – откуда-то с окраин доносилась вялая перестрелка, и отдалялся гул вертолета.

- Они придут! – Иришка толкнула дверь, уперлась плечом. Ржавые гвозди немного подались. Она надавила еще, и дверь рухнула, выворачивая замок.

Домов не осталось. Смрадно курились руины, тупо таращился одинокий баран с обсмоленным дымящимся боком, качались на деревьях посеченные осколками ветки. На снегу красный смешивался с черным, и маслянистые хлопья сажи падали с неба. Иришка вдохнула гарь, закашлялась.
В нескольких шагах лежал боевик, скребя пальцами мерзлую землю, пытаясь дотянуться до лежащего в полушаге пистолета, и из раздробленной ноги его поднимался пар. Иришка подошла. Бандит скалился, ругался, злобно и невнятно. Иришка наступила ему на обожженную ладонь, повернула пятку, вдавливая пальцы в грязь – он морщился от боли, и это было приятно. Подняла пистолет, стерла налипший снег. Щелкнул затвор, маслянисто и легко, словно не в первый раз она делала это. Приятное тепло растекалось внутри, внизу живота, капало вязко в руку, которую холодил вороненый металл. И это было просто. Она нажала на спуск, резко, нервно, выстрел громыхнул неожиданно, оружие подлетело вверх. Пуля высекла из промерзлой земли сверкнувшее крошево. Промазала.

Бандит ухмыльнулся, почти рассмеялся - если бы мог, если бы хватило сил. Иришка взглянула ему в глаза. И не увидела страха. Не увидела жалости, мольбы, просьбы. Только чванливая, самоуверенная и самодовольная ухмылка сквозила в них. Он все еще надеялся жить, надеялся жить тогда, когда она будет лежать в холодной застывшей земле, закрыв навсегда глаза. А он… Он будет убивать, хохоча, веселясь, просто так. Ведь это он насиловал ее. Это он пришел ночью к ее маме и папе. Это он приезжал и грозил Деду. Он застрелил одинокую собаку на заброшенном элеваторе. И он надеялся жить? Надеялся закопать ее, и забыть про безымянную могилу – одинокий пологий холмик, который осядет под весенними дождями и не останется ничего? От нее и так не осталось ничего, ничего, что полтора года назад было маленькой беззаботной девчушкой, играющей во дворе в классики. Ничего, что было в ней, бредящей в постели уютного Дедова домика. Не было той, кто лежал в луже крови на грязном полу. И той, кто бродил в тумане мертвого города. Ничего не осталось.

Иришка сжала пистолет двумя руками, крепко, вдавливая в рифленый пластик ослабевшие, израненные пальцы. Прицелилась. И это было еще проще, чем минуту назад – человек на снегу по-прежнему ухмылялся ей, почти сладострастно. Иришка медленно давила на спуск, ожидая, растягивая короткий миг. Если бы он понял, если бы попросил прощения – пусть только одним крохотным, незаметным движением глаз... Но он верил в каких-то своих богов, а может и не богов вовсе – в свою придуманную и лживую правду, в то, что это она, девчонка, должна была умереть. Умереть много раз. Но в ее, Иришкином мире все было не так! Все туже сжималась пружина спуска, пока сорвался, щелкнув, курок... И руки ее не дрогнули.

Дымок из ствола сплетался с тонкой струйкой-ленточкой, поднимающейся из окровавленной дырки над левым глазом бандита. На лице его застыло, заледенело удивление – распахнутые широко глаза, приоткрытый чуть рот, словно не успел он сказать нечто. Но Иришка не захотела бы слушать. Потому что разливалась в груди истома, непонятная, странная, не испытанная еще ей. Она нашла среди комьев земли быстро остывшую гильзу, стиснула в кулачке. И побежала обратно. На окраине села мелькнули среди дымного танца люди…

- Сюда, сюда – закричал заглянувший в сарай солдат в заляпанном грязью камуфляже. Иришка сидела с капитаном, рассказывая о далеком море, теплом и бесконечном, видя его сквозь стены, сквозь километры кружащегося снега, сквозь время…

Пришли еще солдаты, уложили на носилки капитана, завернули в теплую куртку Иришку, понесли на руках в машину. Догорали вокруг дома, она смотрела на разбросанные среди обломков тела, и этот мир становился далеким и нереальным, только гильза вдавливалась острыми краями в ладонь...
По дороге она уснула, пригревшись, сжевав кусок свежего, мягкого хлеба. Далеко-далеко на горизонте, на сияющем синем ледяном небе мелькнули башни элеватора…

В палатке было жарко, майор открывал консервы, резал колбасу, раскладывал на газету.

- Как тебя звать, сестренка?

- Зачем вам знать? – бросила Иришка, набивая рот. Да и с сестренкой спать – не смущает? – цинично прибавила она. Майор зарделся, опустил глаза, до этого ласкавшие тонкие плечи.

- Стрелять научи. Все тебе будет, только научи. И постричься бы.

Майор не ответил.
Ей принесли штаны, военные, широкие, явно не по размеру, подрезали, подпоясали веревкой. В куртке она тонула, превращаясь в неуклюжего медведя, только зеленого и пятнистого. Она без сожаления рассталась с обтрепанными волосами, превратившись почти в мальчишку. И стрелять ей дали. Через неделю от пистолетных пуль уверенно разлетались бутылки, автомат был тяжелым, неудобным и драчливым, плечо от него болело, а вот мишени почти ничего не доставалось.

- А из этого пострелять дашь? – подошла она однажды к крутящимся у БТРа военным.

- А калибр не великоват? – парировал один из них.

- А в самый раз будет. Или скажешь, что у тебя побольше будет?.
Солдаты расхохотались.

- Ну садись! – открыв люк, предложил водитель. Шлем-то надень – а то уши завянут. И теперь улыбнулась Иришка.

Пулемет ей нравился, нравилось чувствовать оглушающую мощь над головой, слышать звон катящихся по металлу гильз. И думать, что там, в заснеженном леске сейчас кто-то падает от пуль, выпущенных ей – хрупкой и слабой девчонкой, которая давно уже умерла. И не один раз. Но не до конца.

Солдаты любили ее, избранные - и ночью, возвращаясь из рейдов. Она надеялась, что лица новые сотрут, смажут иные – бородатые, с гнилыми сколотыми зубами, приходящие порой во снах, и смотрела на это равнодушно – услуга за услугу. Это было справедливо. Она просила найти Деда, но в развороченном, уничтоженном войной городе никого не интересовал одинокий незнакомый старик. И война с другой стороны была той же самой -  грязной, омерзительной, не приносящей ничего. Новые люди не отличались от старых. Тянулись все те же бесцветные дни, пахло все той же кровью и гарью, все та же мерзость была кругом. И жизнь, зародившаяся в Иришке, начала чахнуть и угасать.

Через месяц расцветающей пахучей весной остановился у голубого штакетника армейский «Урал». За заборчиком желтели нарциссы, алые тюльпаны с черными серединками покачивали головками, распускались на ветках первые, нежные листочки, розовели, надувались бутоны на персиках и абрикосах. Иришка хлопнула по плечу водителя, спрыгнула на землю, махнула ему рукой. И вошла в калитку. Долгий ее путь закончился. В рюкзаке лежали консервы, два пистолета – газовый, трофейный, и настоящий, с завернутыми в масленую бумагу патронами и нетолстая пачка денег. «На жизнь» - сказал майор, собирая ее в дорогу, что-то подкинули солдаты, а что-то она взяла без спросу, по-тихому, и не чувствовала себя виноватой. На шее, на цепочке от жетона, висела гильза, та самая, только на ней откуда-то появилось три царапины, похожие на три буквы «S».

Бабка встретила ее настороженно, долго ощупывала лицо, вздыхала, причитала. Спросила про родителей, разрыдалась, накапала сердечных капель, проглотила, накапала еще, охала, причитала, созвала судачащих соседок, надеясь избыть еще одну боль.
На следующий день Иришка сбежала от навязчивой бабкиной заботы, села на старый облезлый автобус и отправилась на ближайший рынок, чтобы навсегда забыть длинные юбки, платки и разбитые тапки. Привезла домой плотно набитую сумку, крутилась перед зеркалом, наряжаясь. Ей нравилось – высокие каблуки, юбочка, короткая и свободная, только вот плечи открыть не решилась она. Шрамы побелели, и не были столь страшны, но вопросы пугали ее, и их не хотелось. У бабки не сиделось, она колесила по окрестным городам, забираясь все дальше, находя порой любовников на пару-другую ночей – за несколько измятых купюр, чтобы можно было прожить. Когда выдавались спокойные дни – сидела над книгами, разбираясь в сплетениях формул и правил, надеясь вернуться осенью в школу. Но страсть к приключениям брала свое, каждый месяц, кроме холодной и ненавидимой ей зимы, особенно туманных и серых дней, пустых и безликих.

- Вот так все и кончилось, - девушка уселась Акселю на колени. Почему-то ты оказался совсем другим, не таким, как... Как все прочие…

- Не знаю… - ответил Аксель.

Они расстались, на три месяца, бесконечно долгих, и пролетевших за один осенний свежий прохладный миг. Аксель уехал в университет, ему было одиноко и грустно, новые знакомые оказались пресны, тупы и не интересны в своих мелочных, детских проблемах. Иришка вернулась к бабке, чтобы дальше продираться среди дискриминантов, формул сокращенного умножения, косинусов и синусов, перемешивая математику с русским, прибавляя никчемных знакомств, когда твари из памяти слишком уж нагло рвались на волю. Время текло неторопливо, оно пахло сургучом и марочным клеем, шуршало листками писем, на которых строились плотными рядами буквы. Мобильники, эти палачи счастья, появятся позже, превратив меланхоличную томительность ожидания в ненормальный сумасшедший галоп, и старый мир потеряет навсегда еще одну частичку. Но в ту осень медленно кружились, падали на пыльный асфальт оранжевые, багряные, желтые, охристые листья, брел по парку Аксель, пиная их, разбивая сметенные дворниками кучи. И город Н., наверное, был еще жив.
Она не отвечала на письма, да и Аксель писал их в никуда, поставив вместо адреса лишь название села. Где-то внутри Аксель хотел, чтобы она прочла нелепые наивные слова, глупые шаблонные фразы, но потом краснел, и радовался, что они не дойдут.

Они встретились в ноябре, с неба сыпала белая мерзлая пыль, ветер прокрадывался под куртку, хлюпала под ногами вода, и девушка крепко обнимала его руку, старалась не смотреть вдаль, в мятущиеся мокрые клочья туманного хлопка. И в этом была обреченность. В школу ее не взяли – не было документов, родителей, совершеннолетия.

- Я никому не нужна... Кроме… Тебя…

Аксель молчал. Это было сложно, незнакомо, непонятно.

- Весной я приеду. Насовсем, наверное. Бабка только... Отпускать не хочет. Придумаю что-нибудь…

В последний день их встречи вылезло из-за туч негреющее, латунно-желтое предзимнее солнце, рассыпало по траве радужное крошево инея. Она подарила Акселю кулон – обнаженную девушку с крыльями.

- Пусть это будет... Твоим… Она не закончила фразу, и это «Твоим» почему-то навсегда врезалась в память. Аксель сжимал серебряную фигурку в руке, согревая, но искра холода в глубине металла согреваться не хотела, вонзаясь ледяными тонкими лучиками в кожу.

Аксель никогда не надевал ее. Она лежала в вазочке, вместе с кипарисовой, уже потерявшей хвойный аромат шишкой из «Артека»; половинкой сердечка, подаренного ему девчонкой из параллельного класса; золоченой микросхемой и хрустальным шариком. Иногда он доставал ее, но крылатая девушка не могла согреться ни в душной июльской предвечерней жаре, ни в натопленном сухом воздухе зимней квартиры. Его альрауне оставалась немного чужой, такой же, какой была Иришка. Чужой. И живой. Настоящей.

И снова месяцы ожидания. Сопливая и склизкая зима города Н. Первая сессия, ставшая месячными каникулами. Одиночество.
«Зима. Окончен бег…» - фраза родилась еще тогда, полтора десятилетия назад, Аксель произнес ее, тихо и медленно. Вздрогнул. Что-то было не так.

Телефон зазвонил ночью, громко, назойливо, непрерывно – междугородняя. Аксель проснулся. Наседающие на него из ночных видений монстры испарились, истаяли. За окном была тяжелая и густая февральская темнота. Аксель нащупал выключатель, включил свет. Темнота лениво расступилась. Он подошел к телефону, протянул руку – пальцы дрожали. «Междугородняя никогда не несет хороших вестей», - вспомнилось вдруг.
Аксель поднял трубку. Скрипели и шелестели километры проводов в ночи, и через их стоны пробивался голос. Незнакомый.

- Я могу услышать... Голос замялся, задумался.

- Вам кого? – спросил Аксель.

- Я могу услышать… Акселя… - неуверенно спросила звонившая, и выдохнула шумно и тяжело.

- Это я... Аксель не узнал себя.

- Ты знал… Иришку?

И это «знал»  уничтожило, сожгло и смело реальность. Ту, которая были их, его, ее миром. Реальным. Осколки нового посыпались из телефонной трубки, оглушительно грохоча, и чем все кончится – было не ясно.

В дискотечном зале старого клуба воняло прогнившей, плесневелой крышей, перегаром, табачным дымом, потом и застарелой мочой. Выгоревшие прожектора кромсали плотный воздух, в котором в беспорядке двигались тела. Грохотала какая-то попса, слова о любви глохли в реве выкрученных до предела усилителей, рвались динамики, порождая из попсы нойзовую жуть «Merzbow». Иришка сидела у стойки, сколоченной из старых школьных столов, пытаясь смотреть сквозь толпу, сквозь стены, сквозь подернутую грязно-снежным покрывалом степь. Хотелось одного – забытья наяву, пустоты в сознании, и пусть тело живет само, получает то, что хочет, лишь бы вырвать, оглушить воспоминания. Раньше было легко. Незнакомцы, грубо ласкающие ее неумелыми руками, суетливый секс где-то в темном углу, тупой и бессмысленный, ошалелые глаза сопляков в световых вспышках. И желанная пустота внутри. Под курточкой вжимался в бок пистолет.
Никто в толпе не привлекал ее – обрюзгшие обезьяньи морды, затасканные девки с пережженными краской блондинистыми волосами. Пошлость и грязь сельской, пропитой провинции. У них не было страхов из душного, грязного прошлого. Не было того, с кем можно поговорить, тихо, ночью. И говорить было не о чем.

Иришка не заметила, как в зал вошел он. Не обратила внимания на затевающуюся драку – привычное дело. Кто-то отлетел в сторону, глухо ухнул о хлипкую стену. Истошно заверещала девчонка, Иришка взглянула в толпу и на мгновение пересеклась с ним глазами. И узнала. Это был он – убитый ей год назад бандит, оставшийся лежать в дымящемся красном снегу. Тот, кто хотел видеть мертвой ее, маленькую израненную девчушку, тот, кто хотел растоптать невысокий холмик – все, что от нее оставалось. Тот, кто пришел за ней. В который уж раз. Тот, кто вез ее в машине в заброшенный дом. Тот, кто постучал в дверь ее квартиры. Тот, кто вернулся. Вернулся, чтобы заломить руку другой, такой же наивной и глупой, как она раньше, забрать ее с собой и... Сколько страшных дней ее ждет? Четыреста шестнадцать? Или четыреста шестнадцать тысяч?
Иришка встала, расстегнула куртку, и теплую рукоять привычно обхватили пальцы. Девчонка, пьяная, не по годам постаревшая - лет четырнадцати, а выглядящая на все двадцать, худенькая, тонкая, пыталась вырваться, но он ударил ее по лицу наотмашь и поволок за дверь. Никто не вмешался. Толпа расступилась, шагнула в прячущуюся по углам тень. В дверь из февральской ночи врывались клубы пара, извивались и таяли в смрадном зале.

Мороз взбодрил Иришку, и это было почти... Как там.
- Отпусти ее! – крикнула она вслед.

- Хочешь с нами, шлюха? Садись, поехали – на всех хватит, - отозвался он мерзким смешком.

- Отпусти! - из ствола пистолета в Иришкиных руках смотрела, скалилась тьма.

- Ты ебанулась, сука? – он снова не поверил ей.
Тьма рванулась вперед, незнакомец сложился пополам, истошно завизжала девчонка, метнулась в сторону, в темноту.

Кто знает, что стояло перед Иришкой в тот миг – обгоревший красноглазый киборг? Рогатый демон с пылающим хлыстом? Восставший с того света мертвец? Или же просто еще один человек, способный просто так убить голодную бродячую собаку?

Незнакомец распрямился, с пальцев его тягуче капала черная вязкая кровь. Удивленно смотрел он, но не на Иришку, а в небо, надеясь, что кровавые его боги вольют в него новую жизнь, чтобы расправиться с наглой девчонкой. Но небо молчало…
Прыгали дымящиеся гильзы, звеня по щербатому бетонному крыльцу, тонули в снегу. Вопил кто-то в зале, рев музыки вдруг стих, погасли прожектора и через миг вспыхнули лампы, вышибая из клуба дискотечный угар. Незнакомец попытался шагнуть, зашатался, повалился набок и искаженное лицо его застыло укоризненной маской, обращенной в пустую февральскую ночь, сеющую белой крупой. Взревел мотор, взвизгнули шины, машина без номеров мелькнула черной призрачной тенью.
Автоматная очередь грохнула неожиданно, оглушительно. Треснуло толстое, каленое стекло клуба, с ледяным грохотом посыпалось, повалилось на бетон, разлетаясь на неровные кубики. Захрустели о кирпич пули. Взвыла в зале толпа, не зная, куда бежать.

И пришла тишина.

Машина исчезла в ночи, забрав с собой мертвеца, осторожно выползали в студеный воздух люди, пытаясь понять, что произошло. Всхлипывала, съежившись на разбитой скамейке спасенная девчонка. И лежала у крыльца Иришка, и никто не решался подойти к ней.

- Она просила передать тебе «спасибо». За все, – голос в трубке утонул в помехах и вернулся.

Аксель опять молчал.
- Я приеду, - спустя минуту шепнул он в никуда.

- Она не хотела... Не хотела, чтобы ты запомнил... Она хотела, чтобы ты помнил ее такой, как… Она любила тебя…

Сухой щелчок оборвал разговор. Аксель слушал короткие гудки, пытаясь расслышать среди них голос. Но они ложились механически, равнодушно, бессмысленно, В основание нового мира. Мира, в котором не осталось уже ничего из прошедшего, забытого детства, из потрепанных книг, из надежд и желаний. Мира, где должны сойтись ненависть и смерть. И ни на кого не хотелось ставить.
Хроника Акселевой памяти кончилась. Титров не было. Зрителей в зале тоже. Многие пожелтевшие хрупкие кадры забылись и растерялись за годы, но сегодня вернулись, воскресли на миг, чтобы... Зачем?

В чем смысл?
«Нельзя умереть с достоинством…» - хромой циничный доктор вчера, в телеэкране, слово в слово произнес забытую фразу. И он, как всегда, был прав.

Так в чем смысл?

Тьма, пришедшая с гор, накрыла ненавидимый Акселем город. Исчезли кишащие машинами улицы, погасли змееголовые фонари, опустилась бездна и залила каменных мертвецов на площадях, высотки с горящими окнами, кривые проулочки, садики и дворы. Пропал город Н. – проклятый город, как будто и не существовал вовсе.

Аксель встал. Шизофреничная сюрреальность будущего, выдуманного, ненастоящего, ненормального встретилась с кристальной реальностью прошлого, жестокой и страшной. Встретилась и аннигилировала, разлетелась квантами, оставив после себя ночную пустую тьму. Под ногами хрустела промерзшая, но все еще зеленая трава, звякала, ломаясь. Тяжко шлепались последние, ледяные бурые листья с вросших в низкие тучи деревьев. И выхода не осталось.

«Мы в суете где-то ошиблись…» - но где – уже не понять. И ошиблись ли? Аксель не мог ошибаться. Только не здесь, не так, не сейчас.
«И навсегда там растворились – в белом огне за снежной чертой»…

Черта была явственно осязаемой, сверкающей в незримом магическом свете. На ней, как на оси, вертелся мир. Пересыпались стекляшки – жизни в древнем калейдоскопе, складываясь в невидимые и невиданные узоры. Перемешиваясь и рассыпаясь вновь заковыристыми шестигранниками, звездами, паутинами. И в паутинах путались люди, судьбы, прошлое, будущее. Если оно наступит.
Тварь с призрачной косой пришла. И уверенно топала по пустеющим к ночи улицам города Н, и жители запирали засовы, заслышав ее. За ней брели кошмары, громыхающие костями скелеты, плач и безмолвие. А может, вновь это была лишь дурацкая игра изломанного воображения, и кто-то иной входил по ночам в город. И имя его нельзя произносить вслух.
Сколько оставалось времени? Аксель не знал. Знал лишь - все меньше. Падали песчинки – кирпичи с рушащихся расстрелянных стен, падали песчинки – стекла из ослепших израненных окон, падали песчинки – звезды, чьи-то несбывшиеся мечты, с небес, чтобы навсегда погаснуть в накатившейся тьме. Падали капли крови, звеня, раскалываясь о черный прожженный асфальт, падали люди, падал мир, тот, старый мир Акселевого детства, рушились высокие клети старых заводов и спицы дымовых труб, рассыпались прахом заброшенные сады с теплыми красными яблоками... Что ждало там, за чертой? Белая холодная хмарь? Стаи снежных зверей? Или все та же вечная ухмылка на иссохшем лице? Оставалась последняя дверь. И из-за нее уже не вернуться. Надо только... Открыть... Сорвать печати... И обрести… Откровение…

Мост. Над черной дегтярной блестящей водой. Тихо журчит река, унося в никуда снег, расколотые звезды, обломки грез и ошибки.
«Может быть, мы…» Днем, на берегу, среди измятых пластиковых бутылок и зеленых окатанных волнами осколков еще можно различить остов лодки. Он врос в ил, глубоко, навсегда, и выбеленные волной его шпангоуты торчат, словно ребра скелета. Но сейчас ночь.

Тихо течет вода, путает одинокие блики со светом умирающих светил. И забыть невозможно. Память сильнее тьмы. Высится за кронами, скрытый, спрятанный древесными объятиями город. Ждет…
Аксель шагнул на влажные, потемневшие доски. Тросы взвизгнули, напрягаясь, подвесной мост качнулся, скрипнул. Звук унесла река. Остался только шум. Белый шум. Белый… Он сжал файеры, будто гранаты. Холодные, заиндевевшие кольца плясали, сталкивались, обнимались и разлетались в стороны.

Черта проходила здесь. Смешивалась с настывшей, дрожащей водой. Аксель поймал кольцо зубами, холодная сталь обожгла губы, вцепилась в них тысячей игл, они вонзались все глубже, леденея, пока не коснулись сердца. Он рванул кольцо. Зашипел, зарождаясь, белый огонь, затрещал. Шарахнулась ночь, раздалась, сбежала по склону вверх, теряясь среди замершего на зиму леса. Пламя росло, гудело, вгрызалось в воздух. Блеснул внизу поток, блики на миг сложились в кадр, так и оставшийся непонятым, метнулись, встретились снова, будто играли. Аксель швырнул в них файер. Огонь завыл, коснулся воды и умер. Торжествующе, молча, выпрыгнула тьма. Зашумела, загудела река, по иному уже, угрожающе и настойчиво. «Нааааа-вссссе-ггггдаааа…». По ущелью с гор покатил плотный серый туман, густой, вонючий и смрадный. Взвились, заматерились хрипло во тьме грачи, посыпались оббитые, растрепанные перья, одно чиркнуло по лицу Акселя, он поймал его – еще теплое. Зажав перо в кулаке, Аксель шагнул с моста.

Разжал пальцы. В руке был билет, и на розовой узорчатой бумаге в графе «откуда» значился город Н., а в «куда» - беспрестанно дрожащее марево букв. И были в нем порты Зурбагана, белый мрамор Лориэна, рубиновые Московские звезды и злобные лица Инссмутских моряков…

Надо идти домой – слишком поздно. Паспорт – пропуск, чтобы прожить еще один день в городе Н. всегда лежал в кармане. Бредовая, необходимая привычка… Дома будет все тоже – раскаленный дымящийся чай с плавающей в нем долькой солнца, названного лимоном, нежелание смотреть в окно, где суетятся чем-то похожие на людей существа, которым не хватило постелей и солнечных долек, жмутся и остывают на асфальте.
А на утро он проснется, сотрет ночь ледяной водой с лица и поспешит на пустующий мраморный вокзал. Там разгонит молчаливую серую стражу, сольется с галдящей у стоек толпой... Что будет? Не важно, только уйти от зловещей черты, оставить, потерять среди стен города Н. фигуру в черном платке, заколотом двумя бирюзовыми булавками. Может быть где-то извне, куда мчатся стаи грачей и где живут извивающиеся поезда - черви в желтых пятнах, есть еще время. Ему хватит и крохи вечности - полвека, может, чуток больше – только чтобы не встречать на улицах привычно знакомых лиц. Перо истаяло в пальцах, впиталось, слилось с телом. Скоро крикливая стая примет его, позовет, раскроются за спиной уставшие черные крылья, тяжелые крылья.
А город Н. останется. С основания времен стоит он, и будет стоять еще, дряхлея, рассыпаясь, и прячась. Выпивая жизни и души. Но Акселя ему уже не достать, не догнать, не заграбастать суставчатыми бетонным лапами. Лишь пылинка, частичка тротуаров и улочек его детства врастет в тело, чтобы снежной предзимней порой возвращаться по ночам. И в этот день он будет бесцельно смотреть в потолок, слушая тихое дыхание той, другой, кто спит рядом, думать до утра, устало вставать, завтракать и молчать. Идти на работу – просто так, потому что надо на что-то жить. И надо забыть эту длинную бессонную ночь. Так будет – Аксель знал это. Билет на поезд, ветхий, измятый, потертый на сгибах, выцветший, на котором не прочесть более пункта назначения, и второй файер давно лежали в шкатулке, и, прикасаясь к лакированному ее дереву Аксель чувствовал омерзение. Дверь закрылась.
Если бы он мог бы сжечь, стереть с карт мертвый город Н, отдать его искрящему белому пламени. Это было легко. Сжечь и забыть. Только что-то, что-то незримое, незаметное всегда останавливало его.. 

Порой ему снилось, как качается под ногами, поскрипывает старый мост в парке.

Под ним пролегла черта. Аксель перехватывал зубами бечевку, кольцо качалось, обжигало щеку, испуганно отпрыгивало. Он мотал головой, нерешительно вспыхивал запал, чихал пару раз, набираясь сил, плевал серебряными искрами. Металась в стороны тьма, кружилась, пытаясь сбежать. Огненный белый шар бился, пульсировал в руке Акселя, рос, выдыхал сизый дым. Тени деревьев дрожали, растрескивались, дергались в агонии. Аксель швырял файер в маслянистую воду. Жемчужное пламя пригасало, собиралось с силами и рвалось на волю, разбегаясь кругами по застывшей глади реки. Лизало берег, выбиралось на песок, сжирало склянки, бумажки, лодочный остов, робко ползло дальше, и вдруг взметывалось, выростало до небес, вцеплялось в низкие рваные тучи, и катилось лавиной, гудя.

Тьма бросалась прочь, за ней гналось, набирая силу, огненное бело-серебряное кольцо. Занимались доски моста, обычным, земным, оранжевым огнем, и Аксель шел вперед. В прожженную в покрывале облаков прореху заглядывала луна. Пахло озоном, грозой и ненавистью. Кто-то еще, позади него, входил на скрипящий мост.
Выползали в тревожном неясном ожидании на улицы города Н. твари, перебирая суставчатыми ногами, хлюпая щупальцами, тараща белесые буркала в зимнее зловещее небо. Принюхивались, хрюкали, щебетали, скрипели и подвывали. Останавливались на улицах, царапали сгнившими ногтями стены. Беспокойно метались, клацая выветрившимися костями. Срывались в небеса грачи, вопили, кружились, хлопали крыльями, поспешно сгребая, скидывая в чемоданы вещи…

Жемчужное пламя летело вперед, пожирая тьму, выпивая хмарь облаков, сжирая нетающий снег. И где-то в огненном безумии корчились и визжали кровавые пророки и рассыпались пушистой золой никчемные более боги. Серебряная марь налетала на бастионы города Н. и стены рушились, гулко клубилась вековая могильная пыль. Огонь пожирал пыль, и город вздыхал, глубоко, полной каменной грудью, ломая бетон, разрывая асфальтовый панцирь. Вздыхал и исчезал, вырвавшись, наконец, из не-жизни.

Пылал мост. В дрожащем мареве пропитанного серебром воздуха фигура Акселя рассыпалась, и не разобрать, кто перешел на другой берег. И был ли он тем, кто шагнул на дощатый настил.
Горящая стена мчалась за горизонт, очистив от туч небо, и вдалеке, на кристальных заснеженных гранях гор плясали всполохи. На берег грузно выходила фигура в черном, спотыкаясь. Серебристое пламя и земной, оранжевый и чадный огонь свивались, брали ее в кольцо.
Тросы моста раскалялись добела, провисали и лопались, падали в реку градом кипящей стали, дымящихся головней и веселых танцующих искр. Вода огрызалась в ответ, шипела, фыркала клубами растаявшего в зиме пара. Медленно разгорался черный балахон, раскалялись и брызгали каплями бирюзовые булавки, и масляная гладь вспыхивала голубым, неоново ярким цветом. Падали, смачно шлепая, шмотья истлевшей плоти. Голый, дымящийся, обугленный скелет скалил гнилые зубы, тянул тонкие острые пальцы. Тварь пыталась что-то говорить, но ноги ее подламывались, и она рушилась на камни, рассыпаясь. Череп скалился на Акселя. Он смотрел вглубь черных глазниц, но не видел ничего – только мертвая хрупкая кость.
Снова спускалась ночь. Холодные бесконечно далекие звезды смотрели с небес, клонился к горизонту ухмыляющийся смайл луны, трепетали на предутреннем ветерке последние осенние листья, все еще вцепляющиеся пальцами-черешками в шершавую замшелую кору. Аксель протягивал руку той, что шла за ним, касался фарфоровой холодной ладони. Где-то за горизонтом вспыхивал столб света. Луна останавливалась над ним, задумывалась, поворачивала в замке ключ и шла дальше.

И, просыпаясь, Аксель хотел вернуться в город Н. Не зная, зачем. Чтобы свести счеты с бездушной и мертвой бетонной громадой? Или вспомнить еще раз давным-давно исчезнувшие в круговороте времен короткие летние ночи? Настоящие, честные. Или выпустить на свободу ненависть и посмотреть, что выйдет из этого? Одно знал он точно – что предстоит ему еще раз, последний, взглянуть в пустые глаза города Н., увидеть бредущую по улицам тварь и навсегда уже выбросить ее из этого мира. Или отдать мир ей. И запалить белый огонь. Ведь некуда больше бежать. Дверь в прошлое давно захлопнулась, запертая утопленным в ледяном озере треугольным ключом. Но счет Акселя к городу был еще открыт, и не бывает таких замков, которые невозможно взломать. 
Аксель задумался. Вспомнил прикосновение к непослушным светлым волосам лежащей на его груди Иришки. Вспомнил знакомых, друзей, прохожих, чья жизнь сгинула в пыльной асфальтовой утробе города Н., в костлявых клешнях угнездившейся в нем твари. И больше никого не хотелось отдавать им. Никогда.
Он сгреб со стола журналы, бумажки, растрескавшуюся старую флэшку, крошки печенья, диски, открытку с другого конца света… Распечатал толстую глянцевую пачку бумажных листов, вытащил несколько. Порезал палец об острый край, облизал, почувствовал солоноватый вкус крови. Покрутил в руках зеленый карандаш, погрыз его, перебивая запах живого металла сладковато-кислым химическим привкусом краски и графита, нерешительно разгладил лист рукой, отчеркнул несуществующий пока заголовок.

«На это нечего будет возразить. И никому не найти оправданий», - Аксель коснулся грифелем белого бумажного листа.

«…Может быть, мы где-то ошиблись?..»
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